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Аннотация
— Далеко собралась, красавица? — я узнаю этот голос.
Голос своего свёкра, Сулеймана Алиева, когда он снимает с моей головы мешок
— Вы не имеете права! Я не ваша собственность! Не ваша и вашего сына! — яростно кричу я ему в лицо, пока огромный внедорожник увозит нас прочь. В ночь.
— Это ты моим баранам расскажешь, на горе, — ухмыляется хищно Сулейман.

Мой муж сказал своему отцу, что я избалованная городская девчонка, которая не хочет рожать ему наследников, и мой свёкр решил взяться лично за моё перевоспитание...

От автора: ОЧЕНЬ ЖАРКО, ЧУВСТВЕННО, С ЮМОРОМ.
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Пышка на перевоспитании у кавказского свёкра 
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Пролог


— Далеко собралась, красавица? — я узнаю этот голос.
Голос своего свёкра, Сулеймана Алиева, когда он снимает с моей головы мешок…
— Вы не имеете права! Я не ваша собственность! Не ваша и вашего сына! — яростно кричу я ему в лицо, пока огромный внедорожник увозит нас прочь. В ночь.
Из Москвы.
— Это ты моим баранам расскажешь, на горе, — ухмыляется хищно Сулейман, и его белоснежные зубы сверкают в темноте салона…
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— Да, да, да! Но! Вперёд! — слышу дикий крик своего мужа, Ибрагима, как только открываю дверь своим ключом.
Сегодня нас отпустили с лекций пораньше, и я решила порадовать своего любимого мужа. Купила ему тортик и красное вино, с его родины. Как он любит.
Вино с виноградников Сулеймана Алиева — его отца и моего свёкра.
Дикий вой Ибрагима разносится по всей нашей квартире, и я вся краснею: так он дико кричит, только когда занимается со мной любовью… Как молодую непослушную кобылку объезжает… Сам мне об этом рассказывал, и сейчас я осторожно иду в нашу спальню: мало ли чем занимаются мужчины, когда остаются в доме одни…
Сулейман такой горячий, как огненный чебурек, который только что достали из кипящего масла, и долго он без секса не выдерживает…
Неужели и сейчас не смог дождаться, когда я вернусь с лекций?
Заглядываю в нашу отделанную розовым атласом и бархатом спальню, и тортик валится у меня из рук. А вино вдребезги разбивается, заливая сладкой виноградной кровью свёкра Алиева дорогущий иранский ковёр.
Который мой же свёкр и подарил нам на свадьбу…
Прямо на нашей кровати стоит раком, отклячившись, какая-то тощая мымра, а мой ненаглядный Ибрагим долбит её сзади, издавая свои бешеные вопли:
— Да, да, да! Но! Вперёд!
Сделала сюрприз…
— Ляля? — оборачивается на шум мой муженёк, отпихивая девку от себя прочь.
Вот и закончилась моя счастливая семейная жизнь…
Впереди — развод и одинокая старость. А ведь мне всего лишь девятнадцать!


Я сижу на кухне и вся сотрясаюсь от рыданий. В коридоре хлопает входная дверь: видимо, Ибрагим выпроводил свою тощую швабру из дома.
Входит на кухню, как ни в чём ни бывало, открывает холодильник:
— Что сегодня на ужин? — и алая пелена застилает мне глаза.
Я вскакиваю на ноги, хватаю первое, что мне попадается в руки — это оказывается поварёшка, и несусь на своего суженого, мечтая только об одном — мести.
Смерти и мести.
Но он ловко уворачивается, и вот уже я стою прижатая к стенке его стальными руками, и два чёрных бездонных глаза сверлят меня:
— Что ты задумала, Ляля? Забыла, что ты моя жена? Кто твой хозяин? Твоё дело — рожать мне детей и готовить вкусную еду. А самой — жрать поменьше.


Я сжимаю поварёшку в руке так, что костяшки пальцев белеют. Слышу, как бешено колотится моё сердце — кажется, ещё немного, и оно разорвётся прямо здесь, на этой сверкающей хромом кухне, которая ещё утром казалась мне самой счастливой на свете.
— Жрать поменьше? — мой голос срывается в истеричный шёпот. — Ты же сам… Ты меня такой полюбил! Ты же говорил, что мои формы — это…
— Мало ли что я говорил, — перебивает он меня с такой ленивой брезгливостью, что у меня перехватывает дыхание. Ибрагим отбирает у меня поварёшку и швыряет её в раковину с такой силой, что звон металла ударяет по ушам. — Тогда ты была сочным персиком, а сейчас расползлась, как квашня на дрожжах. Ты в зеркало на себя вообще смотрела, Ляля? Посмотри, что ты сделала с собой за этот год. А я — Алиев. Мне наследник нужен, а не… — он обводит мою фигуру уничижительным жестом, и его черные глаза, которые я когда-то сравнивала с южным ночным небом, сейчас смотрят на меня как на липкое пятно на его итальянском костюме.
Я стою, прижатая к стене, и чувствую, как дорогие обои в мелкий венецианский цветочек впиваются мне в спину. Он возвышается надо мной — высокий, поджарый, источающий опасную, животную грацию хищника, который только что сытно поел и теперь играет со своей жертвой прежде, чем перегрызть ей горло. От него пахнет чужими духами — дешёвыми, приторными, как химическая ваниль, и моим собственным гелем для душа.
— Твоя работа — рожать мне сыновей и быть украшением моего дома, — чеканит он каждое слово, наклонившись к самому моему уху. Его дыхание обжигает мне шею, и моё предательское тело покрывается мурашками, потому что даже сейчас, даже после того, что я видела своими глазами, оно помнит его руки. — А как мне делать с тобой сыновей, если на тебя без содрогания не взглянешь?


Его жестокие слова падают как камень на наши мраморные полы, и я чувствую, как внутри меня что-то ломается. Не сердце — нет. Ломается тот наивный, счастливый образ нашей жизни, который я так старательно выстраивала в своей голове. Образ, в котором черноволосый мажор Ибрагим Алиев, самый завидный парень всего университета, на первом курсе не мог отвести глаз от дерзкой пышной хохотушки с юридического. Как он караулил меня после пар, заваливал розами, ревновал к каждому встречному, а однажды, прижав в темном коридоре общежития, жарко прошептал: «Ты — моя. Вся, от макушки до этих бёдер, которыми я брежу уже полгода. Я с ума по тебе схожу, Ляля. Хочешь — на колени встану?» И встал ведь. Прямо там, на пыльном полу, обхватив мои бёдра своими большими ладонями, сминая пальцами пышную плоть, и смотрел снизу вверх с такой голодной, жадной мольбой, что у меня подкосились колени. Он тогда еле дождался свадьбы — да я и сама еле дождалась, но всё-таки дотерпела до нашей первой ночи, к которой берегла всё своё пышное богатство.
И вот теперь — «разожралась» и «квашня».


Слезы душат, я стою у плиты, открываю крышку кастрюли. Оттуда поднимается горячий, пряный пар от бульона — его любимый бешбармак должен быть идеальным.
Сейчас я режу лук, и это хорошее прикрытие для моих слёз. Острый нож ходит ходуном в пальцах, слоёное тесто для бешбармака уже нарезано аккуратными ромбиками, а жирная баранина томилась с самого утра, наполняя квартиру запахом специй и зиры. Ибрагим обожает, когда я готовлю это блюдо.
Слеза срывается с ресниц и падает прямо в кастрюлю — крошечная солёная капля в целом море кипящего жира. Я смотрю на золотистую поверхность бульона, и в голове моей зреет план.
Он хочет видеть во мне покорную жену? Будет ему покорная жена.
Бешбармак будет таким жирным, наваристым и обильным, что даже его кавказский желудок запросит пощады и сладкого сна. Я добавлю туда лучшие куски мяса и двойную порцию лапши, которая тяжелым камнем ляжет в животе. Он объестся, разомлеет, и я, наконец, усыплю бдительность того, кто имел наглость назвать себя моим единственным хозяином. А когда он захрапит на своей половине кровати, провалившись в сытое, тяжёлое забытьё, я соберу сумку.
Я уйду отсюда навсегда. И ни один Алиев — ни муж, ни его грозный отец — меня не остановит!
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— Ну вот видишь, можешь же, когда захочешь, — я смотрю, как капли жира стекают по подбородку моего любимого мужа.
Теперь он удовлетворённо откидывается на спинку стула, рассматривая меня масляным умиротворённым взором, а у меня перед глазами стоит так картина, которую я застала сегодня, и ту тощую воблу, которую он приходовал прямо в нашей супружеской постели.
Это какой же тварью нужно быть, чтобы так поступать с молодой женой?!
Моя рука невольно тянется к шее, на которой остался синяк с кровавым подтёком от его лап, которыми он чуть не задушил меня, и Ибрагим замечает мой жест.
— Вот так… И зачем тебе вообще учиться в институте? Наши матери и бабки никогда даже в школу не ходили. Всё, что тебе нужно уметь, это слушаться своего мужа и господина, поняла? И удовлетворять любые мои желания. Сегодня мне захотелось худую. Но знаешь, иногда приятно и за что-то мягкое подержаться, — продолжает этот гад, и я вижу, как недвусмысленно топорщится его ширинка.
Всё-таки вспомнил о своей жене и её аппетитных бочках, за которые ему так нравилось когда-то держаться.
Так нравилось, что стоял и выл у меня под окнами…
А теперь я, видите ли, должна удовлетворять любое его желание…
— Всё-таки такой вкусный бешбармак, что ты туда положила? — не удержавшись, зачёрпывает Ибрагим ложкой сытное наваристое блюдо.
— Любовь, милый, — покорно склонив голову перед своим новоиспечённым господином, послушно отвечаю я. — С любовью все блюда вкуснее, правда? — поднимаю я на него взгляд.
— Сейчас и проверим, — хмыкает Ибрагим, уже поглаживая своё причинное место, которое у него, видимо, начинает зудеть от избытка страсти.
Только сейчас у него начнётся зуд совсем в другом месте. Уж я-то знаю!
— Давай, раздевайся, — властно командует он, чего не позволял себе никогда раньше.
Видимо, теперь он почувствовал надо мной свою полную власть: раз я его жена, мне можно спокойно изменять и при этом использовать меня, когда пожелает.
— Прямо здесь, любимый? — скромно лепечу я, делая робкий шаг назад. — При свете? Я думала, тебе противно смотреть на мою фигуру…
— Мужчина не баран, одну и ту же траву жрать не будет. Да даже баранам моего отца нужна разная трава на разных пастбищах, — с довольным видом растолковывает мне Ибрагим свою научную теорию. — Так что давай, раздевайся, хочу свою жену!
— Ну хорошо, любимый, — покорно вздыхаю я и начинаю медленно теребить верхнюю пуговичку на блузке.
Тяну время.
Я думала, подействует намного быстрее!
— Да снимай уже эту сраную блузку! — не выдерживает мой горячий Ибрагим, рычит на меня, стягивая на себе штаны.
Видимо, всё-таки любовь тощей селёдки не насытила его.
Вот баран. На одном лугу он, видите ли не готов пастись! Сейчас я покажу ему луг! Только бы подействовало!
Но распалённый сытным жирным бешбармаком мой кавказский горец не готов останавливаться, и вот уже мой муж, которого всего лишь пару часов я так сильно любила, и, возможно, до сих пор люблю, уже прижимает меня к кухонной стенке, с диким рыком срывая с меня блузку.
Чувствую его горячее дыхание на своей шее, когда он уже задирает мою юбку, и его руки смело впиваются в моё такое податливое и вкусное тело, которое он когда-то так любил и желал…
Тело, которое сейчас готово снова предать меня, потому что любовь не проходит за пять секунд…
Даже если тебе больно, даже если тебя предали и унизили…
Особенно, если тебе больно…


Но вот Ибрагим резко от меня отстраняется, словно баранья ножка у него в желудке вдруг запросилась обратно. На его лице написаны смятение и недоумение, он застывает, но только для того, чтобы издать грубый непотребный звук…
А вот теперь его тело предаёт его!
Он весь краснеет и срывается с места галопом, чтобы на этот раз оседлать своего резкого белоснежного скакуна. Фаянсового друга. И из его задницы несутся трубные призывные звуки.
Ну вот, когда предаёт тело, на помощь приходит секретный ингредиент от верной жены.
И это отнюдь не любовь, милый. А смертоносная доза пургена, которую я заботливо подмешала в его любимое блюдо.
По моим подсчётам Ибрагим теперь вынужден провести в туалете как минимум час. За час меня уже и след простынет.
Я всё продумала.
Никакого прощения и покорности для мужа-обманщика! Хоть мене и девятнадцать, я не какая-то там дурочка, готовая терпеть это всё!


Для пущей уверенности подхожу к запертой двери, прислоняюсь к ней ухом и ласково мурлычу:
— Ибрагимушка, как там у тебя дела? С тобой всё в порядке, любимый? Ты точно уверен, что тебе не нужно к врачу? А то давай я нашему семейному доктору позвоню, пусть приедет! А вдруг та девка была заразной? Ты уверен, что у неё нет холеры? Я в новостях недавно читала, что сейчас как раз эпидемия… — причитаю я под дверью, пока оттуда несутся стоны моего неверного мужа.
Судя по звукам, у меня есть ещё как минимум полчаса. Да и то, вряд ли после этого у него будут силы нестись вслед за мной, теряя на ходу свои штаны.
Дала любимому просраться, короче… На всю жизнь запомнит, надеюсь…
И вдруг ловлю себя на мысли, что теперь люблю его чуточку меньше. Или даже не чуточку. Представляю его, согнувшегося в три погибели на нашем итальянском унитазе, и из-за двери мне несётся:
— Отстань! На хрен доктора! Оставь меня в покое. Не стой под дверью!
Ну да, ну да, хочет сохранить остатки достоинства, кавказский мажор.
Только этот горный баран не понимает, что своё достоинство он потерял несколько часов назад, когда приходовал свою шаболду в нашем доме!
И я с лёгкой душой подхватываю свою сумку и выхожу из квартиры.
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Оглядываюсь в поисках своего такси и с удовлетворением отмечаю, что мне подали авто класса «Премиум» — как приятно. Огромный внедорожник с тонированными стёклами приветливо помаргивает мне на парковке, и я с лёгким сердцем открываю дверцу.
Кидаю прощальный взгляд на наш роскошный дом бизнес-класса, в недрах которого сейчас сидит мой драгоценный муженёк и гадит в свой любимый итальянский унитаз. Пусть просрётся, будет ему наука, — злорадно думаю про себя и без сожаления усаживаюсь на заднее сиденье.
— На улицу Сталеваров, — ещё раз напоминаю водителю свой адрес, и тут ночь накрывает меня…


Я не сразу соображаю, что же со мной произошло, пока сильные руки крепко держат меня, а ладонь плотно накрывает мои губы, рот, так, что я не могу и пикнуть.
На меня натянули какой-то мешок! Вот почему я ничего не вижу, и только могу чувствовать бешеную скорость, с которой этот джип увозит меня прочь.
Меня похитили? Но кто мог это сделать?!
Мысли бьются в моей голове, как мотыльки в закупоренной банке, пока меня потрясывает и качает на ухабах.
Какие-то конкуренты моего мужа? Его отца? Что они со мной сделают?!
Я уже готовлюсь к самому страшному. А самое обидное, что я всю их семейку в гробу видала!
Вот и увижу их, видимо, всех только в гробу…
Мне кажется, проходит целая вечность, прежде чем джип замедляет ход и наконец-то останавливается.
Слышу, как дверца открывается и снова захлопывается, чьи-то руки наконец-то освобождают меня, и в сумраке салона я вижу его.
Своего свёкра.
Сулеймана Алиева.


— Ну что же, здравствуй, — с усмешкой окидывает он меня взглядом знатока, откидываясь на мягкое кожаное сиденье. — Далеко собралась, Ляля? — и я отмечаю про себя, как же его сын похож на своего отца.
Только отец намного крупнее. Сильнее. Его мускулистое тело буквально заполняет собой весь салон, не давая дышать, словно из него выкачали весь воздух.
И теперь здесь пахнет горами, морозными утренними лугами и мокрой овчиной вперемешку с дорогим коньяком.
Я его видела только на нашей свадьбе, и то, издалека. Я знаю, что он был против нашего брака. Отлично, значит сейчас только обрадуется нашему разводу с его сыночком!
Может оставить его себе! Мне не жалко.
— Я ухожу от вашего сына, — угрюмо бросаю ему в лицо.
— Вот как? — удивлённо и спокойно приподнимает он одну бровь, чуть подаваясь вперёд, и я буквально чувствую мощь его тела, которую не может скрыть даже дорогой итальянский костюм.
Словно на слона надели лошадиное седло! Да ему впору черкеска с папахой и ножны с кинжалом на поясе.
Хотя, не удивлюсь, что у себя дома, в поместье, он именно так и разгуливает…
— Да, мы разводимся, — сосредоточенно киваю я. — Разве Ибрагим ничего вам не сказал? — и я представляю себе своего горного орла, восседающего на унитазе с мобильным и печатающего своему папочке сообщение: «Плохая Ляля от меня уходит…»
Стараюсь успокоить дыхание. Сейчас мы поговорим, и он меня отпустит. Небольшое недоразумение. Всего-то делов.
— Ты много не понимаешь. Тебе так мало лет, — ещё ближе наклоняется ко мне мой свёкр, и меня буквально обдаёт жаром его тела, который перекидывается на меня, и я чувствую, как по моей коже пробегают огненные мурашки, а внизу живота образуется холодная гулкая пустота…
Такое было со мной только раз в жизни… И это было… Ой… Когда я встретила Ибрагима!
Видимо, вся эта семейка так действует на меня.
Есть только один выход: сбежать от них поскорее.
— Достаточно, чтобы выйти замуж и потом развестись, — с чувством собственного достоинства заявляю я, хотя меня всю колотит от страха…
И странного возбуждения.
— Ну так вот. С Алиевыми не разводятся, — расплываются вдруг чуть полные губы в хищной усмешке, и я вижу бешеный блеск его глаз в темноте.
— Это как же? — сглатываю сухой комок, как кусок кошачьей шерсти, застрявший в горле.
— А вот так. Покинуть нашу семью можно только одним способом, — низким хриплым голосом произносит мой свёкр, и теперь мне кажется, он заполнил собой всё пространство этого джипа и сейчас раздавит меня, навалившись…
И тут вспоминаю.
Он же вдовец. Его жена, моя свекровь, умерла!
Или это он убил её?!
Я не хочу это знать!
— И что же тогда? — голос не слушается меня, и я чувствую, как предательские слёзы наворачиваются на глаза.
Сейчас раскисну и начну умолять его о пощаде, лишь бы он не убивал меня! Хотя уж лучше сдохнуть, чем терпеть выходки его недоразвитого сыночка.
Видимо, яблоко от яблони…
— А это значит, что ты останешься в семье. Но для начала тебя надо немного воспитать, — с удовлетворённым видом наконец-то проваливается в мягкое сиденье мой свёкр, и я вдруг замечаю, какие у него длинные ноги, мощный торс, хищный орлиный нос… — Это значит, что ты отправишься со мной. В мою семью. Как это было издревле принято у нас. Пока не станешь послушной женой Алиева, — поучает этот мужчина меня, и гнев закипает во мне, как в чайнике.
— Я не позволю вам так обращаться со мной! Я современная свободная женщина в свободной стране! Не ваша собственность! Я ухожу, — с остервенением дёргаю я ручку двери, но она не поддаётся.
— Это ты расскажешь моими баранам. На горе, — ухмыляется мой свёкр, подавая знак водителю, который тут же трогается с места.
Увозя меня прочь из города. Куда-то в горы. К баранам.
На перевоспитание, мать вашу, и я с ненавистью сверлю взглядом своего свёкра, который лишь легко усмехается мне в ответ.
Пусть усмехается. Ещё не знает, на что способна его невестка.
Жена Алиева.
Даже его бараны меня не удержат надолго. При первой же возможности я сбегу, а пока просто попытаюсь подыграть ему.
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Я представляла себе дворец. Честное слово — пока внедорожник, урча мощным двигателем, карабкался по серпантину всё выше и выше, продираясь сквозь предрассветный туман, я рисовала в голове мраморные колоннады, фонтаны во внутреннем дворе и, может быть, даже бассейн с подогревом. Ну не может же человек, владеющий виноградниками на половину региона и табунами элитных скакунов, жить в сарае.
Оказывается, может.
Джип замирает на вершине горы, и когда Сулейман распахивает передо мной дверцу, я застываю с открытым ртом. Передо мной возвышается дом — огромный, сложенный из дикого серого камня, вросший в скалу так, словно он вырос из неё столетия назад. Никакого дизайнерского ремонта. Никаких панорамных окон от пола до потолка. Только суровая, первобытная мощь — деревянные балки под самой крышей, кованые ставни и крыльцо из цельных дубовых плах, отполированных до блеска сотнями ног, ходивших по ним задолго до моего рождения.
— Что, не такого ты ожидала? — усмехается Сулейман, и в его голосе мне слышится не насмешка, а странное, глухое удовлетворение. — Думала, Алиевы купаются в золоте? Золото — оно снаружи, для чужих глаз. А сила семьи куётся вот здесь, — он обводит рукой каменные стены, горные пики за нашей спиной и бездонное, усыпанное колючими звёздами небо. — В месте, где нет ничего лишнего. Как и в тебе не должно быть ничего лишнего.
Я вздрагиваю от его последних слов, и он это замечает. Его чёрные, как антрацит, глаза скользят по моему лицу, задерживаясь на припухших от слёз губах, и между нами повисает напряжение такой плотности, что, кажется, его можно резать ножом. Воздух здесь разреженный, горный, он пьянит и без вина, и моё сердце колотится где-то у самого горла.
Сулейман первым поднимается на крыльцо, и я, помедлив лишь секунду, иду за ним. А что мне остаётся? Бежать? Куда? Внизу — только пропасти, овцы и колючий кустарник. Я в ловушке. В каменном мешке на вершине мира.


Внутри дом оказывается ещё суровее, чем снаружи. Никаких тебе иранских ковров и бархатных портьер, к которым я привыкла в нашей с Ибрагимом городской квартире. Голые каменные стены, огромный очаг, занимающий половину гостиной, грубо сколоченный деревянный стол и лавки, накрытые овечьими шкурами. Пахнет дымом, сухими травами и чем-то ещё — терпким, мужским, запахом хозяина этого дома, который, кажется, въелся в каждую балку, в каждый камень.


— Ты жена моего сына, — голос Сулеймана раздаётся прямо над моим ухом, и я вздрагиваю, обнаружив, что он подошёл ко мне со спины. Я чувствую жар его большого тела, хотя он не прикасается ко мне. Пока не прикасается. — И ты должна научиться подчиняться. Если он не сумел научить тебя, Ляля, то это сделаю я. Алиевым нужен наследник.
Он наклоняется ближе, и меня обдаёт странным жаром. Его дыхание касается моего виска, и по моей спине, от самого копчика до шеи, прокатывается волна мурашек. Я замираю, не в силах ни отстраниться, ни ответить — только чувствую, как холодная гулкая пустота внизу живота сменяется чем-то иным. Горячим. Тягучим. Запретным.
— А теперь, — внезапно меняет тон Сулейман, отступая на шаг и усаживаясь на массивную деревянную скамью у входа, — снимай с меня ботинки.
— Что?! — я, кажется, ослышалась. Стою и хлопаю глазами, как кукла, пока мой свёкр вытягивает свои длинные ноги в дорогих кожаных ботинках, покрытых серой дорожной пылью.
— Дом начинается с порога, Ляля. Или ты думала, что быть женой Алиева — это только кружевное бельё и походы по ресторанам? Я потратил кучу времени, бегая за тобой, делая за сына его работу. Так что давай, покажи, на что ты годишься. Снимай. С меня. Ботинки.
— Да ваш сын! — слова вырываются из меня прежде, чем я успеваю их остановить, — он мне изменил!
Сулейман не двигается. Только смотрит на меня снизу вверх, и в его взгляде я не вижу ни сочувствия, ни удивления. Ничего.
— Это не он изменил тебе, девочка, — его голос становится тише, но от этого только опаснее. — Это ты не смогла его удержать. Вот и будем учить тебя.
— Учить чему?! — я почти кричу, чувствуя, как к глазам подступают злые, унизительные слёзы.
— Учить ухаживать за горячим жеребцом. Особенно, если он чересчур горячий. Удерживать его с в стойле, — рычит он, и в этом рыке прорезается что-то животное, первобытное, от чего у меня подкашиваются колени. — Снимай обувь! Быстро!
Я не понимаю, что со мной происходит. Мои ноги сами подгибаются, и я опускаюсь перед ним на колени. Прямо на холодный каменный пол. Я, Ляля, которая ещё вчера клялась себе, что ни один мужчина больше не заставит меня унижаться, сейчас стою на коленях перед отцом своего мужа и тянусь дрожащими пальцами к его ботинку.
И самое страшное — я не чувствую унижения.
Я чувствую возбуждение. Дикое, тёмное, неконтролируемое возбуждение от того, что я здесь, у его ног. От того, что этот огромный, опасный мужчина смотрит на меня сверху вниз, и его дыхание вдруг становится таким же неровным, как моё.
Я берусь за его пятку, обхватывая дорогую кожу ботинка, и тяну. Ботинок сидит плотно, пошитый явно на заказ, и мне приходится приложить усилие. Мои пальцы скользят по его щиколотке, и я чувствую, какие у него твёрдые, словно вырезанные из камня, мышцы. Сулейман чуть приподнимает ногу, помогая мне, но при этом издаёт какой-то странный звук — то ли вздох, то ли сдавленный рык.
Я тяну второй ботинок, и мои ладони теперь обхватывают его стопу поверх тонкого шерстяного носка. От него пахнет кожей, коньяком и горным ветром. Мои пальцы едва заметно дрожат, и я вижу, как напрягаются его бёдра под дорогой тканью брюк.
— Дальше, — хрипло командует он, и его голос теперь звучит совсем не так властно, как минуту назад. В нём появляется что-то ещё. Голодное. Сдерживаемое с трудом.
Я стягиваю носок с его левой ноги, и мои пальцы нечаянно касаются его горячей, сухой стопы. От этого прикосновения меня простреливает током — снизу вверх, до самой макушки. Я поднимаю на него глаза, и наши взгляды встречаются.
В его чёрных глазах полыхает такой пожар, что мне на мгновение становится страшно. Но этот страх — сладкий, как густой горный мёд, и я не могу отвести взгляд. Он смотрит на меня, стоящую перед ним на коленях с его носком в руках, и в этом взгляде нет ничего отеческого. Совсем ничего.
И на какую-то долю секунды мне вдруг кажется, что он набросится на меня, как снежный барс на Тамару. Или на Мцыри. Кто там на кого набрасывался: мысли спутались в сплошной клок овечьей шерсти в моей голове.
— Иди спать, — вдруг резко приказывает Сулейман, и я вздрагиваю от того, как внезапно меняется его тон. — Наверх, в свою комнату. Вставать через уже через три часа. В горах никто не спит до обеда. У нас слишком много дел.
Он поднимается на ноги так резко, что я едва успеваю отшатнуться. Его босые ступни с глухим звуком ступают по каменному полу, и он уходит вглубь дома, не оборачиваясь. А я остаюсь на коленях, сжимая в кулаке его шерстяной носок, и чувствую, как бешено колотится моё сердце.


Три часа сна. Потом — неизвестность. И этот дом. Этот мужчина. Этот запретный, обжигающий жар, который он во мне разжёг, даже не прикоснувшись ко мне.
Я поднимаюсь по скрипучей деревянной лестнице в отведённую мне каморку, падаю на жёсткую кровать, застеленную грубым льняным бельём, и закрываю глаза. Но перед моими глазами — только он.
Его глаза. Его голос. Его босые ноги, которые я только что держала в своих ладонях.
И я понимаю, что он разбудил во мне тёмную часть меня. Но я не позволю вырваться ей наружу.
У меня есть план. И я буду чётко ему следовать.
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Мне кажется, я только что закрыла глаза. Буквально секунду назад моя голова коснулась жёсткой подушки, набитой овечьей шерстью, а веки, налитые свинцовой усталостью, сомкнулись, погружая меня в блаженное забытьё без сновидений. И вот уже чей-то голос, низкий и вибрирующий, как горный обвал, врывается в мой сон, безжалостно выдёргивая меня обратно в реальность.
— Вставай, невестка! Пора работать, Ляля!
Я распахиваю глаза и вижу перед собой Сулеймана. Он стоит в дверном проёме моей каморки, уже полностью одетый, свежий и собранный, словно и не ложился вовсе. За его широкими плечами в маленьком окошке только-только начинает сереть предрассветное небо, и я с ужасом понимаю, что на часах, должно быть, около четырёх утра.
— Вы серьёзно? — хриплю я, пытаясь приподняться на локтях. Каждая мышца в моём теле ноет после вчерашнего путешествия и сна на доисторическом матрасе. — Ещё даже петухи не проснулись!
— Петухи, может, и не проснулись, — усмехается мой свёкр, скрещивая руки на груди, — а вот бараны моего соседа уже трижды прокричали. В горах встают до рассвета, девочка. Давай, у тебя пять минут. И надень вот это, — он швыряет на кровать какой-то свёрток и выходит, прикрыв за собой дверь.


Я тру глаза, пытаясь сфокусировать зрение на том, что он мне принёс. Разворачиваю плотную ткань: на кровати лежит традиционное кавказское платье — длинное, в пол, из плотного тёмно-бордового бархата с золотой вышивкой по вороту и подолу. Мелкие, похожие на рассыпанное просо, бусины складываются в затейливый узор вдоль рукавов, а на груди ткань собрана в мелкие складки, которые, я уже предчувствую, подчеркнут мои формы самым коварным образом. К платью прилагается широкий пояс, украшенный серебряными монетками и подвесками, и я сглатываю, представляя, как они будут мелодично позвякивать при каждом моём шаге.
Это не просто одежда. Это униформа. Униформа женщины из рода Алиевых.
Да он что, совсем сдурел?! Я решаю, что плевать, надену свои джинсы и толстовку, и уже шарю руками в поисках своих шмоток, но не могу их найти.
Он забрал мою одежду.
Приходил сюда ночью и унёс её… И ещё: чувство, что он был здесь пока я спала, странным образом щекочет меня изнутри, как лёгкое куриное пёрышко…
Делать нечего: с тяжёлым вздохом натягиваю платье через голову, и бархат ложится на моё тело так, словно его шили специально для меня. Пояс обхватывает талию, делая её неожиданно тонкой, а грудь и бёдра от этого становятся ещё более выраженными, полными, выпирающими, ещё более... аппетитными и вызывающими. Я смотрю на себя в мутное зеркальце над умывальником и не узнаю: на меня глядит оттуда какая-то незнакомка с растрёпанными светлыми волосами и лихорадочным румянцем на щеках. Кавказская невестка.
Послушная. Покорная. План по усыплению бдительности свёкра начинает действовать прямо сейчас, и первый его пункт — стать такой женой для его придурка-сыночка, какую он хочет видеть.
А потом — побег.


Спускаясь по скрипучей лестнице, я слышу, как монетки на поясе тихонько позванивают в такт моим шагам, и чувствую себя так, словно на мне надет колокольчик, оповещающий хозяина о приближении его собственности. Сулейман уже сидит за массивным дубовым столом, и когда я появляюсь в дверном проёме кухни, его глаза вспыхивают чем-то тёмным и опасным. Он медленно, очень медленно окидывает меня взглядом — от вышитого ворота, облегающего шею, до бархатного подола, под которым едва виднеются мои босые ступни, и я чувствую, как под этим взглядом моя кожа начинает гореть.
— Так-то лучше, — произносит он наконец, и его голос звучит ниже обычного. — Теперь ты похожа на жену, а не на... — он делает паузу, подбирая слово, — туристку.


Я прикусываю язык, чтобы не схамить в ответ, и вместо этого оглядываю кухню в поисках завтрака. Стол пуст. Никаких тарелок с дымящейся яичницей, никаких блюдечек с горным мёдом и каким-нибудь свежим овечьим сыром, которые я втайне надеялась увидеть.
— А где еда? — вырывается у меня, и мой желудок предательски урчит, подтверждая вопрос.
Сулейман откидывается на спинку стула и расплывается в такой довольной ухмылке, что у меня чешутся ладони — то ли от желания влепить ему пощёчину, то ли от чего-то совсем иного.
— Завтрак сам не приготовится, Ляля, — говорит он тоном мудрого горного старца, который только что открыл мне великую истину бытия.
— Хорошо, — я беру себя в руки и включаю свою лучшую версию примерной хозяйки. Притворяться так притворяться. — Скажите, где у вас раковина, где холодильник и где плита, и я всё сделаю.
Чуть ли не делаю реверанс, чтобы ему угодить.
В ответ раздаётся звук, которого я никак не ожидаю. Сулейман Алиев, грозный владелец виноградников и табунов, отец моего неверного мужа и самый пугающий мужчина из всех, кого я встречала, вдруг запрокидывает голову и начинает хохотать. Да так, что каменные стены вибрируют, а где-то наверху испуганно блеет овца.
Ржёт, как взбесившийся жеребец. Точнее, табун жеребцов.
— Раковина?! — он вытирает выступившую от смеха слезу, и я вижу в его чёрных глазах настоящие искорки веселья. — Холодильник?! Плита?! — каждое слово он произносит так, словно это самая смешная шутка, которую он слышал за последние десять лет. — Девочка моя, вода у нас — в колодце во дворе. Плита — вот эта печь, которую тебе ещё предстоит растопить. А вместо холодильника — погреб под домом. Так что давай, покажи, чему тебя учили в твоём городском институте. Постарайся.


Он снова усмехается, и в этот момент я ненавижу его так сильно, что у меня темнеет в глазах. Но вместе с этой ненавистью где-то глубоко внутри снова просыпается то самое, тёмное и тягучее чувство, которое я испытала вчера, стоя перед ним на коленях.
Я выхожу во двор с ведром в руке, и утренний горный холод мгновенно пробирает меня до костей, заставляя соски затвердеть под бархатом платья. Колодец оказывается настоящим произведением средневекового искусства — с тяжёлым деревянным воротом, ржавой цепью и ведром, которое весит, кажется, не меньше, чем я сама. Я кручу этот проклятый ворот, чувствуя, как на ладонях, кажется, вздуваются волдыри, и думаю о том, что в городе сейчас, наверное, все нормальные люди спят в тёплых постелях. А я тут, в горах, добываю воду, как крепостная крестьянка.
Точнее, как кавказская пленница…


С горем пополам, расплескав половину по дороге, я возвращаюсь на кухню и застываю перед печью. Это монстр, сложенный из почерневшего от времени камня, с зияющим чёрным зевом и грудой золы внутри. Я никогда в жизни не разжигала печь. Никогда. Максимум, что я делала в городе — нажимала кнопку на электроплите.
— Помочь? — раздаётся за моей спиной голос Сулеймана, и я чувствую его присутствие каждой клеточкой своего тела. Он подходит так близко, что я ощущаю жар его тела сквозь плотный бархат платья. — Смотри, — его большая, загрубевшая ладонь накрывает мою руку, в которой я сжимаю пучок сухой растопки, и направляет её вглубь печи. — Сначала тонкие щепки. Потом вот эту кору — она хорошо горит. И только потом дрова. Дай огню воздух, не задуши его сразу, — его дыхание касается моего уха, и меня пробирает такая дрожь, что я едва не рассыпаю спички.
Его пальцы переплетаются с моими, и мы вместе поджигаем растопку. Маленький огонёк сначала робко лижет сухие щепки, а потом вдруг вспыхивает с жадным, голодным треском, и пламя отражается в глазах моего свёкра, делая их похожими на два раскалённых угля.
— Вот так, — шепчет он, и я не знаю, говорит ли он об огне или о чём-то совсем ином. — Теперь он будет гореть.


Мы завтракаем тем, что я сумела соорудить из найденных в погребе яиц, сыра, зелени и чего-то похожего на домашнюю колбасу. Яичница слегка подгорела по краям, лепёшка, которую я попыталась испечь на чугунной сковороде, вышла кривой и с комочками муки, но Сулейман ест молча, и только иногда я ловлю на себе его странный, изучающий взгляд. В этом национальном платье, раскрасневшаяся от возни у печи, с выбившимися из косы прядями, я чувствую себя странно — не неловко, а скорее непривычно. В этой одежде мои движения становятся другими. Плавными. Женственными. Пояс с монетками позвякивает, когда я тянусь через стол, и его взгляд каждый раз падает на мою грудь, которая под собранным в складки бархатом кажется ещё пышнее, чем обычно.
— Ну всё, — произносит он наконец, отодвигая тарелку, и в его голосе мне слышится какая-то досада, словно он сердится сам на себя. — А теперь пойдём работать по-настоящему.
Работать?! А что это было только что, если не работа?! Так, просто лёгкое развлечение, деревенское СПА для избалованной девицы?
Он ведёт меня через двор к длинной каменной пристройке, откуда доносится блеяние овец и острый, терпкий запах овчины. У входа он останавливается и оборачивается ко мне:
— У моего лучшего барана заноза в копыте. Ему нужно помочь. Ты ведь будущая хозяйка дома, Ляля. Пора знакомиться с хозяйством.
И тут из стойла раздаётся такой низкий, утробный звук, похожий на гудок парохода, что я невольно делаю шаг назад. Прямо в твёрдую, как скала, грудь моего свёкра.
Его руки ложатся на мои плечи, удерживая меня на месте. Я чувствую жар его ладоней сквозь ткань платья, и все мысли о баранах, занозах и копытах разом вылетают у меня из головы. Остаётся только это прикосновение и его голос, низкий и хриплый, прямо над моим ухом:
— Не бойся. Я научу тебя всему, что должна уметь женщина в этом доме, — и я чувствую спиной жар его тела.
Его твёрдость… Власть…
И я не знаю, что именно он имеет в виду, но внизу моего живота уже разгорается тот самый огонь, который он помог мне разжечь сегодня утром в печи. И этот огонь, кажется, потушить будет гораздо сложнее.
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Сулейман 
За день до этого 


— Сулейман Ибрагимович, итальянцы на проводе, — в кабинет входит мой ассистент, Антон.
Коротко киваю и включаю видеоконференцию. По ту сторону экрана — Луиджи, мой давний знакомый.
Кстати, это он мне порекомендовал своего отличного портного и обувщика, которые одевали и обували ещё Берлускони.
— Как дела, каро? — расплывается его лицо в приветливой улыбке.
Которая меня, кстати, совсем не обманывает. Знаю, что этому хитрому лису от меня надо. Ну что же, пора принимать решение. Мне уже пятый десяток.
Я посадил дерево. Да что там дерево — леса. Построил дом, и не один. Целые аулы, посёлки. И только сын у меня один. Единственный. От моей Лейлы, которую я никогда не забуду.
Едва морщусь от воспоминания о моей потерянной далёкой любви, которая покинула меня навсегда двадцать лет назад, беру себя сразу же в руки и улыбаюсь своему приятелю.
— Всё хорошо, дорогой, всё хорошо. Спасибо, — киваю в ответ.
— Ну что, Сулейман, ты принял решение? — пытается вытащить он из меня согласие.
— Да, почти. Нужно ещё обсудить пару моментов, — пора с этим наконец-то поканчивать.
Я уже давно понял, что мой сын слишком далеко откатился от своего дерева, от своих корней. Его никогда не интересовали дела семьи, наши виноградники, пастбища, фермы. Одна надежда на внуков, но я даже не знаю, когда они появятся. Судя по Ибрагиму, он как-то не спешит обзаводиться потомством.
Ветер в голове. Городская жизнь, клубы, рестораны, городской бизнес слишком развратили его, и я бы приковал его цепями к родной земле.
Если бы мог.
Но это всё невозможно, и я понимаю это.
— Давно пора, каро, — начинает снова уговаривать меня Луиджи. — Тебе пора на покой, на полученные от нас деньги ты сможешь накупить себе дворцов по всей Италии! Отдохни! Ты так работал всю свою жизнь, пришла пора наконец наслаждаться ею! У нас такие девочки, просто ум отъешь, — закатывает он глаза к потолку и целует кончики пальцев.
Знаю я этого бабника.
Только мне не нужны никакие девочки. Моя любовь осталась лежать под тяжёлым валуном с моей Лейлой, моей единственной на всю жизнь. И только воспоминания о ней, о том, что она всё ещё лежит в этой земле, земле моего отца и деда, не дают мне всё бросить.
Хотя Луиджи наверняка прав. Вон Ахмед давно уже живёт в Ницце и в ус не дует. Продал свои виноградники и всё хозяйство каким-то инвесторам из Арабских Эмиратов и теперь катается на своей яхте вдоль Лазурного побережья.
И Султан тоже, мой старый приятель, уже давно живёт где-то на Сардинии… Один я остался на земле, вцепился в неё своими корнями, словно она меня держит.
Корни.
Пока у меня есть единственный сын, у меня есть корни, и я уже собираюсь продолжить обсуждение цены, как вдруг мой телефон моргает сообщением от Ибрагима: «Отец, Ляля хочет со мной развестись».
— Дорогой, я тебе перезвоню, — прерываю я разговор.
Ничего, Луиджи ждал несколько лет, подождёт ещё пару дней, ничего с ним не случится.


Смотрю на экран мобильного. В наше время мы и подумать не могли разводиться. Выбирали себе жену и мать для своих детей на всю жизнь. Я был против брака с этой русской. Это не наша кровь. Даже на свадьбу заглянул всего на одну минутку.
Так был зол, боялся, что сорвусь. Но я сам виноват: избаловал своего сына. Он всегда мне напоминал Лейлу, и каждый раз, когда нормальный отец отходил бы своего сына хорошенько хлыстом, я вспоминал её лицо, черты которого так и остались жить вечно в лице моего сына. Моего единственного наследника.
Может быть ему и стоит развестись? Вон, Алана, такая хорошая девочка, с детства была влюблена в него, может быть, привяжет его к земле наших предков. Хотя, о чём я говорю! За двадцать пять лет Ибрагим не привязался, так что ему поможет сейчас?
Ладно, поеду разберусь с этим вопросом, — вдруг всплывает в голове неожиданное решение. Пусть эта русская уйдёт, так будет лучше. Только пусть ни на что не рассчитывает. Надо, чтобы она подписала несколько соглашений и просто исчезла. Наше имя слишком известно, чтобы его полоскали в грязи.


Открываю дверцу своего джипа и усаживаюсь на сидение. Глаза не сразу привыкают к сумраку салона.
И тут вижу эти глянцевые вишнёвые губки, глаза цвета горного чистого ручья, размётанные по плечам волосы цвета спелой пшеницы… Передо мной сидит испуганная девочка, которая пытается казаться храброй, а я вдыхаю её спелый аромат свежеиспечённого хлеба, дома и сладкой горной ягоды.
Её простая одежда не скрывает вкусного женственного тела, мягкого, податливого, такого зовущего… До которого мне вдруг хочется дотронуться руками, смять её в своих пальцах, как пышную лепёшку, отломить кусочек… Попробовать её вкус…
Зарыться лицом, губами, в эти золотые густые волосы, которые бывают только у русских девочек…
Проходят всего доли секунды, которые мне кажутся вечностью, но моё тело вдруг отказывается подчиняться мне.
Я пришёл, чтобы сказать ей, что она может уходить, подписав все договоры, а мы найдём Ибрагиму отличную жену из нашего племени, но вместо этого я слышу, будто кто-то другой произносит за меня чужим голосом:
— Ты поедешь со мной. Я научу тебя быть хорошей женой. С Алиевыми не разводятся.
Всё. Назад пути нет.
Я слишком хочу эту девочку, как не хотел никого уже много-много лет в своей жизни…
Но я понимаю, что мне её нельзя…
И я пока совсем не знаю, что я буду делать со всем этим…
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Я думала, что самое страшное на этой горе — это печь, которую нужно топить в четыре утра, и колодец, чей ворот натёр мне мозоли размером с оливку. Я ошибалась. Самое страшное стоит сейчас передо мной, переминаясь с ноги на ногу, и смотрит на меня влажными глазами навыкате с выражением глубочайшей вселенской скорби.
Это осёл. Или ишак? Впрочем, какая на фиг разница!
— Транспорт для женщин, — объявляет Сулейман, и в уголках его губ прячется та самая усмешка, от которой у меня внутри всё переворачивается. — Знакомься, это Сабий, или Малыш. Он будет твоим средством передвижения по горам. Настоящая женщина в горах не ходит пешком, она бережёт свои силы для дома, — и я снова читаю издёвку у его взгляде.
Я перевожу взгляд с осла, чья шерсть местами свалялась в колтуны, а уши торчат в разные стороны, как две кривые антенны, на великолепного скакуна, которого под уздцы держит мой свёкр. Конь — настоящий горный красавец, вороной, с мощной грудью и раздувающимися ноздрями, из которых вырывается горячий пар. Он бьёт копытом о каменистую землю, и в его глазах пляшет тот же дикий, неукротимый огонь, что и в глазах его хозяина.
— А почему вам конь, а мне — эта пупырка?! — вырывается у меня прежде, чем я успеваю прикусить язык. План по притворству послушной невестки трещит по швам.
— Потому что конь — это продолжение мужчины, — Сулейман одним плавным, хищным движением взлетает в седло, и вороной под ним танцует, перебирая ногами, но хозяин удерживает его даже без поводьев, одной лишь силой своих бёдер. — А осёл — продолжение женщины. Упрямый, непредсказуемый и требует особого подхода.
— Вы только что сравнили меня с ослом? — я упираю руки в бока, забыв о своём плане быть тише воды ниже травы.
— Я сказал, что тебе нужно научиться с ним управляться. Иди сюда, — он кивает на Малыша, который в этот момент начинает чесать бок о деревянную изгородь с таким остервенелым видом, словно у него чесотка.
Я подхожу к ослу и смотрю на его спину. Седла в привычном мне понимании нет — только какая-то подушка из плотной ткани, перехваченная верёвками, и стремена на длинных ремнях. Я задираю ногу, пытаясь попасть в стремя, но подол моего бархатного платья, которое я всё ещё ношу, предательски путается в ногах. Я подпрыгиваю раз, другой, третий — Малыш стоит, как вкопанный, только уши слегка подрагивают, выражая безмолвное презрение к моим потугам.
И тут я чувствую его руки.
Ладони Сулеймана ложатся на мои бёдра сзади, обхватывая их с такой уверенной, хозяйский силой, что у меня перехватывает дыхание. Его пальцы впиваются в мягкую плоть сквозь бархат, и он одним мощным, точным движением подсаживает меня вверх. Моя грудь прижимается к жёсткой шерсти осла на его спине, а бёдра оказываются плотно сжатыми между коленями моего свёкра — он стоит вплотную, притискивая меня к крупу Малыша так, что я чувствую жар его тела через все миллиарды слоёв этой чёртовой национальной одежды. Его дыхание становится тяжелее, и я с ужасом и тайным восторгом осознаю, что он тоже дрожит. Его пальцы чуть сжимаются на моих ягодицах, и я издаю какой-то полузадушенный звук, который даже мне самой кажется больше похожим на сладкий всхлип...
И тут Сабий начинает орать.
Это не просто крик. Это трубный глас, который, кажется, разносится по всем горам, долетая до Махачкалы. Осёл запрокидывает голову и выдаёт такую руладу, что вороной конь Сулеймана испуганно всхрапывает и подаётся в сторону, а мой свёкр резко отшатывается от меня. Момент разрушен, разбит вдребезги этим ишаком, но огонь, вспыхнувший в моём теле от его прикосновений, никуда не девается. Он разгорается всё жарче, и я сжимаю колени на боках Малыша, пытаясь унять предательскую дрожь в бёдрах.


Мы едем на дальнее пастбище, и я могу спокойно рассматривать Сулеймана, пока он впереди, на своём вороном, и то, как он сидит в седле, заставляет меня облизывать пересохшие губы. Его спина прямая, плечи развёрнуты, и каждый мускул его тела двигается в такт шагам коня — он не едет, он танцует вместе с этим животным, словно они единое целое. Широкие плечи обтянуты простой льняной рубахой, и когда он поворачивает голову, чтобы бросить взгляд на овец, я вижу, как перекатываются мышцы под загорелой кожей шеи. У него шея быка. Мощная, тёмная от загара, с выступающей жилой, которая пульсирует в такт сердцу. Я представляю, как прикасаюсь губами к этой жиле, и у меня кружится голова.
А ещё я представляю, что если он также, каки своего скакуна, объезжает женщин… Но сама злюсь на себя за эти гадкие преступные мысли.
Ме его нельзя, тем более я твёрдо решила сбежать и то него, и от всей этой дикой семейки горцев!
Стадо овец — около полусотни пушистых, блеющих созданий — течёт перед нами по горному склону, как живое облако. Сулейман сгоняет их, направляя своего жеребца то влево, то вправо, и его движения так точны и сильны, что я не могу оторвать взгляд. На привале у горного утёса он спешивается и помогает мне спуститься с Сабия — на этот раз его руки задерживаются на моей талии чуть дольше, чем нужно, и моё сердце на секунду будто останавливается.


Мы обедаем на расстеленном пледе прямо у края обрыва, под огромным синим небом, которое здесь, на высоте, кажется ближе, чем земля. Сыр, который он достаёт из своей сумки, пахнет дымом и травами, лепёшки — мягкие, я пью воду из его фляги, и мои губы касаются того же горлышка, которого касались его губы. От этой мысли меня бросает в жар.
После еды Сулейман ложится на одеяло и закрывает глаза. Его дыхание становится ровным и глубоким, и я понимаю, что он заснул. Я должна смотреть на овец. Я должна думать о побеге. Я должна, чёрт возьми, помнить, что этот мужчина — отец моего мужа.
Но я не могу.


Я подползаю ближе, и мои пальцы сами тянутся к его лицу. Я не касаюсь его — пока только провожу в воздухе, в миллиметре от его кожи, обрисовывая контур орлиного носа, резкую линию скулы, твёрдый подбородок с тёмной щетиной. Он такой красивый, что у меня щиплет в глазах. Такой сильный, что у меня дрожат руки. Я протягиваю ладонь и едва-едва касаюсь его груди, чувствуя сквозь тонкую ткань рубашки жар его кожи и мерный, мощный стук сердца. Мои пальцы гладят его плечо, спускаются ниже, к животу — твёрдому, как стиральная доска, и я закусываю губу, чувствуя, как между моих бёдер становится влажно и горячо.
Я наклоняюсь ниже, и мои волосы рассыпаются по его груди. Я вдыхаю его запах — запах солнца, конского пота, горьких трав и чего-то мускусного, чисто мужского, от чего низ моего живота сводит сладкой судорогой. Мои губы почти касаются его шеи, той самой жилы, которая пульсирует сейчас так близко, так маняще...
— Ляля.
Его голос раздаётся внезапно, и я замираю, как кролик перед удавом. Он не открывает глаз, но его рука вдруг взлетает и перехватывает моё запястье. Жёстко. Властно. Его пальцы сжимаются на моей коже так, что я чувствую собственный пульс, бьющийся в его хватке.
— Что ты делаешь? — он открывает глаза, и в их чёрной глубине я вижу тот же пожар, который пожирает меня изнутри.
И я не знаю, что ответить.

8


— Хотела комара прихлопнуть! — сама стараюсь невинно хлопать ресницами, пока руки моего свёкра до боли сжимают моё запястье.
И словно подтверждая свои слова со всей дури бью его свободной рукой по щеке.
— Вот. Прихлопнула… — встряхиваю я волосами и дерзко смотрю на своего свёкра. — Охраняла ваш сон, мух отгоняла. Всё как и должна делать покорная жена, разве нет?
Пусть там не воображает себе ничего.
Поднимаюсь на ноги и отряхиваю своё тяжёлое бархатное платье.
Так странно: оно длинное, неудобное, но я в нём чувствую себя такой желанной…
Или этот горный воздух на меня так влияет.
Сулейман лежит на одеяле, не двигаясь, только голова его чуть повёрнута в мою сторону, а в чёрных глазах плещется что-то такое, от чего мне хочется провалиться сквозь эту гору, пролететь все тектонические плиты и вынырнуть где-нибудь в Китае. Только чтобы не стоять здесь, под этим взглядом, который прожигает меня насквозь, как раскалённый шампур — кусок молодой баранины.
— Комар, значит, — произносит он наконец, и его голос звучит до странности спокойно. Даже слишком спокойно. — Крупный комар. С пятью пальцами. И ладонью размером с... — он делает паузу, и его глаза медленно, очень медленно скользят по моему телу, задерживаясь на талии, на бёдрах, — с ладонь взрослой девочки.
— Горные комары, они такие, — я нервно сглатываю и продолжаю пятиться задом к спасительному валуну, мечтая только об одном — оказаться вне зоны досягаемости его рук. — Огромные. Как... птеродактили. Вы не знали? У нас в городе рассказывали. Передача была по телевизору. «Мир дикой природы», канал «Дискавери». Очень познавательная, советую.
Я несу какую-то чушь, сама понимаю, что несу чушь, но мой рот отказывается закрываться, потому что пока я говорю, я не думаю о том, как близко он ко мне был минуту назад. О том, как его пальцы сжимали меня. О том, как его дыхание касалось моих волос.


— «Мир дикой природы», — повторяет он за мной, и в его голосе мне слышится смех. Самый настоящий смех, который он с трудом сдерживает. — Значит, «Дискавери». Про птеродактилей. В горах Кавказа. — Он приподнимается на локте и смотрит на меня с таким выражением, что я понимаю: он мне не верит. Ни одному моему слову. — Ляля, иди сюда.
— Не хочу, — вырывается у меня, и я тут же прикусываю язык. План! План по усыплению бдительности! Куда он опять подевался?!
— Иди. Сюда, — его голос твердеет, и я вижу, как напрягаются мышцы на его шее. Та самая жила, которую я только что хотела поцеловать, пульсирует, и я чувствую, как моё тело предательски реагирует на этот низкий, вибрирующий тон.
Мои ноги сами делают шаг вперёд. Я ненавижу себя за это. Ненавижу свою слабость, своё предательское тело, которое тянется к нему, как горный эдельвейс к солнцу. Ненавижу то, как моё сердце замирает, когда он садится на одеяле и смотрит на меня снизу вверх — но при этом так, словно это он владеет ситуацией, а не я. Хотя, положа руку на сердце, он и владеет.
Полностью. Безраздельно.
— Ты странно ведёшь себя, — говорит он, когда я останавливаюсь в шаге от него. — Для жены моего сына. Которая должна быть послушной и скромной. Ты бьёшь своего свёкра по лицу и врёшь про комаров-птеродактилей.
— Я заботилась о вашем сне, — мой голос звучит жалко даже мне самой. — Любая хорошая невестка заботится о спокойном сне своего... — я запинаюсь, потому что не могу произнести это слово.
Свёкр. Отец моего мужа. Тот, кого я трогала, пока он спал. Тот, чей запах до сих пор блуждает у меня в волосах.
— Но вы тут пока отдыхайте, дорогой Сулейман, а мне нужно сходить… Ну, в одно место… Ну, вы понимаете… За кустик… Только не подсматривайте, — скромно потупив глазки долу бормочу я, пятясь задом в сторону огромного валуна.
Сулейман поднимается на ноги одним плавным, кошачьим движением, и вот он уже возвышается надо мной — огромный, жаркий, пахнущий солнцем и горными травами. Я запрокидываю голову, чтобы посмотреть ему в лицо, и вижу, как подрагивают его ноздри. Он тоже чувствует это. То самое напряжение, которое между нами — густое, как горный мёд, острое, как отточенный кинжал.
— За кустик, говоришь. Иди. Только далеко не уходи. Здесь бывают шакалы.
— Шакалы?! — мой голос взлетает до ультразвука. — Вы издеваетесь?!
— Нисколько. Разве тебе об этом не рассказывали в этой твоей передачи про шакалов Кавказа? В «Мире дикой природы»? — он снова опускается на одеяло и закрывает глаза, всем своим видом показывая, что разговор окончен. — Так что если услышишь вой — кричи. Я приду.


Я отступаю за валун, чувствуя, как бешено колотится моё сердце. Шакалы. Шакалы, мать его! В этой глуши водятся шакалы, и мой свёкр говорит об этом так, словно речь идёт о белках в городском парке!
Я прячусь за огромным серым камнем, поросшим мхом, и наконец-то могу перевести дух. Отсюда мне видно край одеяла, на котором лежит Сулейман, и кусочек его босой ступни — он снял сапоги перед тем, как лечь. Его стопа широкая, загорелая, с длинными пальцами, и я ловлю себя на том, что снова смотрю на неё, как зачарованная.
Что со мной происходит? Я никогда не была такой. Я никогда не смотрела на мужские ступни и не думала о том, как прикоснуться к ним губами. Я никогда не вдыхала запах мужского пота с таким чувством, словно это самые дорогие духи. Я никогда...
Я вообще думаю совсем не от том! Мне нужно сейчас сконцентрироваться, собраться с силами и бежать прочь, пока он там загорает на солнышке со своими овцами.
Но я вдруг слышу за спиной какой-то шорох. Оборачиваюсь и вижу в кустах два жёлтых глаза.
— А-а-а-а-а! — мой крик разносится над пастбищем, распугивая овец и, наверное, долетая до соседних аулов.
Я вылетаю из-за валуна так, словно за мной гонится вся стая шакалов вместе взятых, и несусь прямо к Сулейману.
Он вскакивает на ноги прежде, чем я успеваю добежать, и я врезаюсь в него на полной скорости. Мои руки обхватывают его торс, пальцы впиваются в льняную рубашку, я прижимаюсь лицом к его груди и чувствую, как его руки смыкаются вокруг меня. Крепко. Надёжно. Так, словно они всегда должны были быть там.
— Шакал! — выдыхаю я в его рубашку. — Там шакал! Жёлтые глаза! Я видела!
Я жду, что он рассмеётся. Жду, что он скажет что-то вроде «тебе показалось». Но вместо этого он одной рукой продолжает прижимать меня к себе, а второй вдруг извлекает откуда-то из-за пояса нож. Я слышу, как сталь покидает ножны с характерным, страшным звуком.
— Где? — его голос звучит по-деловому, жёстко. Он не смеётся. Он не считает меня истеричкой. Он просто готов защищать. Меня.
— Там, — я машу рукой куда-то в сторону кустов, не отрывая лица от его груди. Мне страшно, но в то же время я чувствую себя в полной безопасности.
Мы стоим так несколько мгновений, и я слышу, как бьётся его сердце под моей щекой. Сильно. Ровно. Спокойно. Его левая рука всё ещё сжимает нож, а правая лежит на моей спине, и большой палец медленно, едва заметно поглаживает мой позвоночник сквозь бархат платья.
— Это суслик, — произносит он наконец, и его голос вибрирует в груди у самого моего уха. — Горный суслик. У них глаза отражают свет. Они безобидны, Ляля.
— Суслик? — я отрываю лицо от его рубашки и заглядываю ему в глаза. — Точно суслик?
— Точно суслик, — он убирает нож обратно в ножны, но руку с моей спины не убирает. — Я же говорил тебе — не уходи далеко.
И я вдруг понимаю, что стою, прижимаясь всем телом к своему свёкру, и что каждая клеточка моего тела поёт от этой близости. Моя грудь расплющена о его торс, бёдра касаются его бёдер, и где-то там, внизу, я чувствую, как что-то твёрдое упирается мне в живот.
И оно было не таким твёрдым минуту назад! Оно становится твёрже с каждой секундой.
Я это явственно ощущаю теперь!
Сулейман смотрит на меня сверху вниз, и я вижу, как темнеют его глаза. Его рука на моей спине замирает, пальцы чуть сильнее вжимаются в ткань платья. Он чувствует то же, что и я. Он знает, что я чувствую его возбуждение. Воздух между нами накаляется так, что, кажется, ещё немного — и он заискрится.
— Ляля, — его голос теперь совсем низкий, грудной, и моё имя в его устах звучит как молитва и проклятие одновременно. — Ты играешь с огнём, девочка.
— Я не играю, — шёпотом отвечаю я, и мои руки, вместо того чтобы оттолкнуть его, ещё крепче сжимаются на его рубашке. — Я... я просто испугалась суслика.
— Суслика, — повторяет он, и вдруг его губы изгибаются в усмешке. Той самой, от которой у меня внутри всё переворачивается. — Который оказался комаром-птеродактилем. У тебя богатое воображение, невестка, — резко отстраняется он от меня, я вижу, каким холодным снова становится его взгляд.
— Зато у вас его, похоже, совсем нет, — я не знаю, откуда берутся силы на дерзость, когда мои колени подкашиваются от его близости. — Вы даже шакала от суслика отличить не можете. Спасибо, что помогли мне разобраться с вашими сусликами, но я не успела… Ну… Вы понимаете… Сделать свои дела… Так что я, пожалуй, пойду, только уже подальше, — уже несусь я прочь, пока слёзы обиды душат меня.
Я не знаю, чего я хочу, но одно знаю точно — мне нужно бежать, как можно скорее.
От этого наваждения.
От моего свёкра.
От этого пламени, которое сейчас пожирает меня.
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Я бегу.
Ноги сами несут меня прочь от валуна, прочь от расстеленного одеяла, прочь от мужчины, чей запах буквально преследует меня. Сердце колотится где-то в горле, и каждый его удар отдаётся в висках горячей пульсирующей болью. Я не разбираю дороги — просто несусь вниз по склону, хватаясь за колючие кусты, царапая ладони о камни, и слёзы, которые я так долго сдерживала, наконец-то прорываются наружу.
Какая же я дура. Какая невероятная, непроходимая дура.
Я ведь почти поцеловала его. Почти позволила его рукам сделать то, о чём они так откровенно просили. Я, замужняя женщина, жена его сына, стояла, прижимаясь всем телом к своему свёкру, и мечтала только об одном — чтобы он не отпускал меня. Чтобы его ладони скользнули ниже. Чтобы его губы накрыли мои.
— Ненавижу! — выкрикиваю я в пустоту гор, и эхо подхватывает мой крик, разнося его по ущельям. — Ненавижу его! Ненавижу себя!
Но даже сейчас, когда я спотыкаюсь о корни и камни, когда острые ветки хлещут меня по лицу, моё тело помнит. Помнит жар его ладоней на моей талии. Помнит твёрдость его груди под моими пальцами. Помнит то, как его желание упиралось в мой живот — горячее, требовательное, не оставляющее сомнений.
Я должна бежать. Бежать от этой запретной страсти, от этого наваждения, которое накрыло меня с головой и не отпускает. Бежать, пока я не натворила того, о чём буду жалеть всю оставшуюся жизнь. Пока мы оба не натворили ужасных бед.


Где-то впереди слышен нарастающий гул — это горная река, та самая, которую мы пересекали с отарами по каменному мосту несколькими часами ранее. Я бегу на этот звук.
Я вылетаю на берег и на мгновение замираю. Река — совсем не та безобидная горная речушка, какой она казалась с моста. Это бешеный, ревущий поток, который несётся между камнями, взбивая белую пену, и от одного взгляда на него у меня кружится голова. Вода — ледяная, я знаю это даже без прикосновения, просто по тому, как от неё веет холодом.
Я делаю шаг вдоль берега, пытаясь найти более пологое место для спуска. Ещё шаг. Камни под ногами скользкие, поросшие мхом, и я двигаюсь осторожно, придерживаясь за скалу. Ещё шаг...
Моя нога соскальзывает.
Я не успеваю даже вскрикнуть — просто мир вдруг переворачивается, и я лечу вниз, прямо в ледяную, ревущую воду. Удар о поверхность выбивает из лёгких весь воздух. Холод пронзает моё тело тысячей ледяных игл, и я открываю рот, чтобы закричать, но вместо крика в горло врывается вода.
Течение подхватывает меня, как пушинку, и тащит вниз по руслу. Я пытаюсь ухватиться за камни, но мои пальцы соскальзывают с мокрой поверхности. Я пытаюсь плыть, но тяжёлое бархатное платье, намокнув, превращается в каменный мешок, который тянет меня на дно. Оно обвивается вокруг моих ног, сковывает движения, и я чувствую, как ухожу под воду всё глубже и глубже…
Мои лёгкие горят. Перед глазами мелькают какие-то обрывки — лицо Ибрагима в день нашей свадьбы, смеющееся и такое родное. Усмешка Сулеймана, от которой у меня внутри всё переворачивалось. Мои родители. Наша городская квартира. Глупый осёл Сабий с его трубным криком. Всё это проносится передо мной за какие-то доли секунды, и я понимаю, что это конец.
Я не хочу умирать.
Я хочу жить. Хочу, чтобы он нашёл меня. Хочу, чтобы его руки снова обхватили мою талию, а его голос назвал меня «девочка» с той особенной, хрипловатой нежностью, которую я услышала сегодня впервые. Хочу...
Темнота накрывает меня, и я перестаю бороться…


Первое, что я чувствую — это губы.
Тёплые, жёсткие, требовательные губы на моих губах. Они вдувают в меня воздух — горячий, пахнущий табаком и горными травами, — и моя грудь поднимается, а из горла вырывается судорожный хрип. Я пытаюсь открыть глаза, но веки налиты свинцом.
Снова губы. Снова горячее дыхание, заполняющее мои лёгкие. А потом — давление на грудь. Сильное, ритмичное. Чьи-то большие ладони надавливают мне на грудную клетку, раз за разом, и я слышу сквозь гул в ушах чей-то голос:
— Давай, девочка. Давай. Дыши. Ну же!
Этот голос. Я знаю этот голос. Он снился мне сегодня ночью — единственные три часа сна, которые мне были позволены.
Я с усилием разлепляю веки, и мир обретает очертания. Надо мной — небо. Ослепительно синее горное небо с редкими облаками. И лицо. Лицо, которое закрывает собой полмира.
Сулейман.
Он склонился надо мной, и его чёрные глаза — те самые, что сегодня утром смотрели на меня с усмешкой, — сейчас полны такого ужаса и такой нежности одновременно, что у меня перехватывает горло. Его губы бледные, искусанные, с них срывается хриплое, прерывистое дыхание. Его волосы, обычно зачёсанные назад, разметались и падают на лоб мокрыми прядями.
— Ляля! Ты очнулась, девочка? Как ты меня напугала! Как же ты меня напугала...
Он шепчет это снова и снова, и его рука ложится на мою. Его большой палец гладит мою скулу, стирая капли воды — или, может быть, слёз, я не знаю.
— Я думал, ты умерла, — хрипло произносит он.
Я пытаюсь что-то сказать, но из моего горла вырывается только слабый хрип. Я перевожу взгляд вниз, на своё тело, и вдруг осознаю, что лежу на берегу совершенно голая. Моё бархатное платье — то самое, что тянуло меня на дно, — лежит рядом, разорванное от ворота до подола. Пояс с монетками сорван и отброшен в сторону. Я полностью обнажена, если не считать тонких кружевных трусиков, которые чудом уцелели.
— Вы... — я сглатываю, пытаясь справиться с голосом. — Вы раздели меня...
— Ты была без сознания, — его голос становится жёстче, словно он оправдывается перед самим собой. — Твоё сердце не билось. Мне пришлось делать массаж сердца. Это платье... оно мешало. — Он смотрит на меня, и в его глазах мелькает что-то тёмное, собственническое.
Я пытаюсь прикрыться руками, но он перехватывает мои запястья.
— Не надо, — говорит он хрипло. — Ты замёрзнешь. Нужно снять с тебя всё мокрое.
— На мне уже ничего нет, — шёпотом отвечаю я, и мои щёки заливает краска. Я лежу перед ним абсолютно беспомощная, дрожащая от холода и от того, как его глаза скользят по моему телу.
— Есть, — он кивает на мои трусики, и я с ужасом понимаю, что он прав — мокрое кружево прилипло к моей коже, ничего не скрывая. Он замечает это. Его взгляд задерживается там, на тёмном треугольнике, просвечивающем сквозь влажную ткань, и я вижу, как вздувается жила на его шее.
— Не смотрите, — жалобно блею я, но мой голос звучит так слабо и жалко, что я сама понимаю — он не послушается.
Сулейман срывает с плеч свою тяжёлую бурку — ту самую, из плотного овечьего войлока, что была приторочена к седлу его коня, — и набрасывает мне на плечи. Грубая шерсть царапает мою замёрзшую кожу, но от неё исходит тепло — его тепло, запах его тела, и я инстинктивно кутаюсь в неё, как в кокон.
— Я должен снять это, — его голос теперь низкий и опасный, и он смотрит на мои трусики так, словно они — его личный враг. — Ты заболеешь, если останешься в мокром.
— Я сама, — шепчу я, но мои пальцы не слушаются — они слишком замёрзли, слишком дрожат.
— Я сделаю это, — он наклоняется ближе, и его руки ложатся на мои бёдра. Я чувствую их жар сквозь холод моей кожи, и из моего горла вырывается судорожный вздох. Его пальцы поддевают край кружева, и я замираю, не в силах сопротивляться.
Сулейман тянет ткань вниз — медленно, мучительно медленно, словно давая мне время остановить его. Но я не останавливаю. Я смотрю в его глаза и вижу, как расширяются его зрачки, как темнеет их чёрная глубина. Мокрое кружево скользит по моим ногам, и вот я уже полностью обнажена под его буркой, и только грубая овечья шерсть отделяет мою кожу от его горящих глаз.
— Ляля, — выдыхает он моё имя, и в этом звуке — всё. Вся его борьба. Вся его жажда. Всё то, что копилось между нами с той самой минуты, как я стягивала с него ботинки в его каменном доме.
Его ладонь ложится на мою щиколотку. Медленно, почти невесомо скользит вверх по голени, к колену. Я задерживаю дыхание. Его пальцы чуть заметно подрагивают — пальцы человека, который привык держать в руках поводья и оружие, но сейчас держит нечто гораздо более хрупкое. Мою кожу. Мою судьбу.
Всю меня.
Я должна сказать «нет». Должна оттолкнуть его. Должна вспомнить, что он — отец моего мужа, и что то, что происходит между нами — грех.
Но вместо этого я выгибаюсь навстречу его прикосновению, и с моих губ срывается хриплый сладкий стон...
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Его ладонь замирает на моём колене, и я слышу, как сбивается его дыхание — тяжелое, рваное, словно он пробежал вверх по склону. Я смотрю на него снизу вверх, закутанная в его бурку, и вижу, как в его чёрных глазах борются два чувства.
Он хочет меня — это написано на его лице, в каждой напряжённой мышце, в каждом вздувшемся сосуде на шее. Но Сулейман медлит.
И тогда я делаю то, чего никогда не делала с Ибрагимом. Я беру инициативу в свои руки.
Мои пальцы, всё ещё дрожащие от холода и пережитого ужаса, ложатся на его затылок. Я зарываюсь ладонью в его мокрые волосы, ощущая их жёсткость и тепло, и тяну его к себе. Вниз. К моим губам.
— Ляля... — выдыхает он.
— Замолчи, — шепчу я ему в губы. — Просто молчи…
И я целую его.


Это не тот поцелуй, который был у меня с Ибрагимом когда-то, — робкий, девичий, а потом требовательный, но всё равно какой-то пресный. Это поцелуй-пожар. Поцелуй-горный-обвал. Его губы жёсткие, обветренные горным ветром, но они раскрываются мне навстречу с такой жадностью, с такой голодной нежностью, что у меня из горла вырывается стон. Его язык врывается в мой рот, и я чувствую вкус табака, горного мёда и чего-то ещё — чего-то чисто мужского, терпкого, от чего моя голова идёт кругом.
Его руки скользят по моему телу под буркой — горячие, шершавые, с мозолями от поводьев и кинжала, — и каждое их прикосновение оставляет на моей коже огненный след. Он гладит мою талию, поднимается выше, к груди, и когда его большой палец касается затвердевшего соска, я выгибаюсь дугой, впиваясь ногтями в его плечи.
— Ты даже не представляешь, что ты со мной делаешь, девочка, — рычит он мне в шею, и его голос вибрирует у самого моего уха, посылая волны дрожи вниз, в самый центр моего естества. — Я с ума с тобой схожу. С той самой минуты, как ты стягивала с меня ботинки. С той минуты, как ты стояла передо мной на коленях и смотрела своими дерзкими глазищами...
— Ну так и сойди уже, — выдыхаю я, и мои пальцы расстёгивают его рубашку. Пуговицы летят в стороны, но никому из нас нет до этого дела. — Хватит разговоров, Сулейман. Будь мужчиной.
Он замирает на мгновение, а потом его глаза вспыхивают чем-то первобытным, диким, и он срывает с себя жалкие остатки рубашки.
Я вижу его тело впервые — и у меня перехватывает дыхание. Это тело воина. Широкая грудь, покрытая тёмными завитками волос, которые спускаются дорожкой вниз, под ремень брюк. Мощные плечи, бугрящиеся мышцами при каждом движении. Шрамы — один на ребре, тонкий и белый, другой на плече, похожий на след от когтей. Я провожу по ним пальцами, и он вздрагивает.
— Ты такая красивая, — говорит он вдруг, и его голос звучит так непривычно тихо. — Такая тёплая. Такая мягкая. Я не могу больше ждать, Ляля...
— И не надо, — я сама тяну его бурку вниз, открывая своё тело его взгляду. Пусть смотрит. Пусть видит всё — мои пышные готовые на всё бёдра, мою полную грудь, мой округлый животик, за который Ибрагим называл меня квашнёй. Пусть видит и пусть хочет. — Я не фарфоровая кукла. Я живая женщина. Твоя женщина.
— Моя. Скажи это ещё раз.
— Твоя, — шепчу я, и он накрывает моё тело своим…


Его бёдра — твёрдые, как горная порода, — вжимаются в мои мягкие, податливые, и я чувствую, как его стальное желание упирается в мой живот острым кинжалом. Теперь его ничто не сдерживает — ни ткань брюк, ни остатки совести, ни мысли о сыне. Только я и он, и этот цветущий горный луг вокруг нас.
Овцы, разбредшиеся по склону, косятся на нас с недоумением. Сама природа здесь, на высоте, среди гор и облаков, кажется, принимает наш грех как что-то правильное. Как что-то, что должно было случиться. Я замираю, готовая принять этого мужчину в себя.
Принять свою судьбу.
Сладкий всхлип вырывается у меня из груди и тонет в гуле…
Чего?!
Это горный обвал?
Мы оба замираем, пока где-то над нами по всей долине, отскакивая от гор, разносится какой-то странный бешеный гул.


Что-то загораживает солнце, я открываю глаза и вижу тёмное пятно на небе над нами, которое всё увеличивается, пока вдруг не превращается в огромного гудящего комара-птеродактиля.
Всё как я и рассказывала.
Только это вертолёт, который сейчас приземляется в двухстах метрах от нас, распугивая овец и баранов…


Сулейман продолжает лежать на мне, но резко вскакивает, натягивая на себя штаны, а я судорожно прикрываюсь буркой.
Из вертолёта выпрыгивает какой-то мужчина и уверенно направляется к нам.
— Каро Сулейман, — подходит он ближе, широко улыбаясь и расставляя руки для объятий. — Так и знал, что найду тебя здесь. Ты что, от меня прячешься? — и тут его взгляд падает на меня. — О, так ты не один… — и я вижу, как его глаза жадно скользят по моему еле прикрытому телу.
Поздно кутаться, он явно успел рассмотреть всё, что хотел, и теперь облизывает глянцевые чуть пухлые губы.
— Да мы тут… Искусственное дыхание делаем, — смущённо бормочет Сулейман, заливаясь алой краской.
И тут же приосанивается, берёт себя в руки и произносит уже твёрдым властным тоном, которым привык со мной разговаривать с самого начала:
— Невестку воспитываю! Кавказская традиция. Глупая девка, не умнее овцы, мозгов совсем нет: побежала и свалилась в горный речку. Еле откачал, — объясняет он своему приятелю, который всё ещё не сводит с меня своего похотливого взгляда.
И то, что он видит, явно приносит ему удовольствие.
До меня не сразу доходит смысл слов, которые только что произнёс мой свёкр, но когда доходит, я буквально взрываюсь от гнева.
Овца? Глупая девка?! Я ему покажу!
Только минуту назад он мне шептал жаркие признания, а теперь на публику строит из себя грозного горца?!
И я встаю в полный рост, совершенно забыв о том, что я полностью раздетая.
У мужчины напротив буквально отваливается челюсть, и я слышу хриплый возглас, вырывающийся у него из груди:
— О Мадонна миа…
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Я стою, совершенно голая, перед двумя мужиками, и мой свёкр только что сравнил меня с овцой. С тупой овцой, у которой мозгов меньше, чем у барана. После того, что между нами было. После того, как его губы шептали мне в ухо самые нежные слова, на которые только этот козёл, видимо, способен. После того, как мы…
Ярость закипает во мне с такой силой, что я забываю о том, что на мне нет ничего, кроме бурки, которая тут же соскальзывает с моих плеч. Забываю о том, что ветер обдувает мою обнажённую грудь. Забываю обо всём, кроме одного — этот человек, этот горный баран, только что унизил меня перед посторонним.
— О мамма миа… — снова издаёт стон восхищения иностранец, и его глаза, похожие на две переспелые оливки, буквально прилипают к моему телу. Он смотрит на меня с таким неприкрытым восхищением, с таким голодным обожанием, что я на мгновение теряюсь. А потом в моей голове созревает план.
Ах, значит, я глупая овца? Значит, меня надо воспитывать? Ну хорошо же, мой дорогой свёкр. Сейчас я тебе покажу такую овцу, что ты своих баранов не узнаешь.
— Ляля! — рычит Сулейман, заметив, что его бурка валяется у моих ног. — Прикройся немедленно!
— Ах, простите, — я хлопаю ресницами с самым невинным видом и медленно, очень медленно наклоняюсь за буркой, давая итальянцу возможность рассмотреть всё.
Всё, что мой свёкр ещё несколько минут назад считал своим. Своим и ничьим больше.
— Я такая неуклюжая. Глупая овца, сами понимаете. Мой дорогой свёкр правильно это подметил…
Я произношу это с таким сладким ядом в голосе, что Сулейман багровеет. Его желваки ходят ходуном, а пальцы сжимаются в кулаки. Он взбешён.
— Луиджи, — цедит он сквозь зубы, — это моя невестка. Жена Ибрагима. Она здесь… на перевоспитании.
— На перевоспитании? — итальянец отрывает от меня взгляд с явным трудом и переводит его на Сулеймана. Его губы растягиваются в понимающей усмешке. — Каро, я знал, что у вас на Кавказе суровые обычаи, но чтобы такие красавицы нуждались в перевоспитании… — он подходит ближе, берёт мою руку и подносит к губам. Его поцелуй длится на секунду дольше, чем положено. — Луиджи Версаче, — мурлычет он мне в ладонь. — Друг вашего свёкра и, надеюсь, ваш покорный слуга.
— Ляля, — отвечаю я, одаривая его самой ослепительной улыбкой из своего арсенала. — Просто Ляля.
— Просто Ляля, — повторяет Луиджи, смакуя каждую букву. — Белиссима. Великолепная.
Сулейман издаёт какой-то странный звук, похожий на рык раненого зверя. Он подлетает к нам и буквально вырывает мою руку из пальцев итальянца.
— Она идёт в дом, — отрезает он. — Ей нужно приготовить обед для гостя. Ляля, марш на кухню. Быстро. И прикройся уже, ради Аллаха! А то мне придётся утопить тебя в колодце, как делали наши предки с распутницами!
— Конечно, дорогой свёкр, — я склоняю голову в притворном смирении и, проходя мимо Луиджи, стреляю в него глазками.
Итальянец вздрагивает и провожает меня взглядом, полным огня. Я чувствую этот взгляд спиной, чувствую, как он скользит по моим бёдрам, укутанным буркой, и от этого ощущения мне хочется рассмеяться в голос.
Отомстить Сулейману? О да. Я сделаю это с особым удовольствием.


Через час я уже кручусь у печи, как самая идеальная кавказская невестка, когда дверь открывается и на кухню входит Луиджи. Один. Мой свёкр, видимо, вышел во двор — я слышу его голос, доносящийся со стороны загона для овец.
— Позвольте помочь? — итальянец оказывается рядом со мной так быстро, что я не успеваю и глазом моргнуть. Он закатывает рукава своей дорогущей рубашки и берётся за кувшин с водой. — Я слышал, у вас тут средневековье. Вода из колодца, печь, овцы… Надеюсь, вы не против небольшой помощи от цивилизованного человека?
— Вы очень любезны, синьор Версаче, — я опускаю ресницы, изображая смущение. — Но мой свёкр говорит, что женщина должна всё делать сама. Что я должна научиться…
— Ваш свёкр, — Луиджи понижает голос и наклоняется к моему уху, — слишком суров. Такая женщина, как вы, не должна стоять у печи. Она должна лежать на шёлковых простынях, пить шампанское и принимать бриллианты.
— Вы так думаете? — я поворачиваюсь к нему лицом и смотрю прямо в его оливковые глаза. Он стоит слишком близко. Его дыхание пахнет кофе и мятой, а взгляд откровенно ласкает мои губы.
— Я знаю, — он касается моего локтя, и я не отдёргиваю руку. — Если бы вы были моей женщиной, Ляля…
— Ляля!
Громовой рык сотрясает кухню. В дверях стоит Сулейман, и его лицо напоминает грозовую тучу над вершиной Казбека. Его глаза мечут молнии — нет, не молнии. Шампуры. Раскалённые добела шампуры, которыми он готов проткнуть сначала Луиджи, а потом меня.
— Ты должна смотреть за печью, а не болтать с гостями, — его голос холоден, как вода в горной реке, из которой он меня вытащил. — Лепёшки горят.
— Ой! — я подскакиваю к печи и действительно обнаруживаю, что лепёшки подгорели. Ну и пусть. Оно того стоило.


За ужином напряжение достигает апогея. Мы сидим за массивным дубовым столом — Сулейман во главе, я и Луиджи по бокам, — и я чувствую себя героиней какого-то странного спектакля. Мой свёкр старательно изображает грозного главу клана: говорит мало, смотрит сурово, а когда я подаю ему чай, роняет короткое «плохо налила, слишком горячий, переделай». Луиджи же, напротив, рассыпается в комплиментах.
— Этот хлеб, Ляля, просто божественен, — он подносит кусочек к губам, но смотрит при этом не на сыр, а на меня. — Вы точно никогда не были в Италии? Такой вкус мог родиться только под солнцем Тосканы.
— Она никогда не будет дальше этого аула, — отрезает Сулейман.
— Как жаль, — Луиджи картинно вздыхает. — А я как раз собирался пригласить вас обоих на свою виллу. У меня там сейчас ремонт, нужен свежий взгляд. Женский.
— У неё здесь слишком много дел, — мой свёкр буквально вбивает эти слова в стол, как гвозди.
— Ах, дела, — итальянец машет рукой. — Дела подождут. А вот красота — нет. Знаете, Ляля, у нас в Италии говорят: «Женщина, которая печёт такой хлеб, достойна есть его с золотого блюда».
Я смеюсь — звонко, переливчато, — и вижу, как у Сулеймана дёргается глаз. Он сжимает свою ложку с такой силой, что кажется, что ещё немного — и она погнётся пополам.
— Ляля, — цедит он, — принеси из погреба ещё вина.
— Но кувшин ещё полон…
— Я сказал — принеси.
Я поднимаюсь из-за стола и, проходя мимо Луиджи, игриво покачиваю бедром. Итальянец ловит момент и быстро, почти незаметно, гладит мою ладонь. Я не отдёргиваю руку.


В погребе темно и прохладно. Я нахожу кувшин с вином и уже собираюсь подниматься, когда слышу шаги. Тяжёлые. Уверенные. Я знаю эти шаги.
Сулейман возникает из темноты, как дух гор, и прижимает меня к прохладной каменной стене. Его руки упираются в кладку по обе стороны от моей головы, и я оказываюсь в клетке. В очень жаркой, очень тесной клетке, из которой мне совсем не хочется выбираться.
— Ты что творишь? — рычит он мне в лицо. Его дыхание обжигает мои губы, и я чувствую исходящий от него жар. — Кокетничаешь с моим гостем? Позволяешь ему целовать твои руки? Строишь ему глазки?
— А что такое? — я смотрю ему прямо в глаза, и во мне просыпается та самая дерзкая хохотушка, которая когда-то кружила головы всему курсу. — Я же просто глупая овца, разве нет? Овцы не умеют кокетничать.
— Ляля… — его голос срывается в хрип.
— Ты же сам сказала, ах прочтите, мы снова на вы, — я кладу ладонь ему на грудь и чувствую, как бешено колотится его сердце, — что я не умнее овцы. Что у меня мозгов нет. Так что вы волнуетесь? Такой глупой девке, как я, всё равно нечем думать, кроме как…
— Замолчи, — он накрывает мой рот ладонью, но я кусаю его за палец. Легонько. Игриво.
— Не замолчу. Вы сегодня утром говорили мне совсем другие слова. А теперь явился ваш друг, и вы вдруг стали строить из себя сурового горца? Час назад я была твоей женщиной, а теперь я овца?
Он молчит. Только желваки ходят ходуном, и пламя свечи, которую я оставила на ступеньках, отбрасывает на его лицо причудливые тени.
— Ревнуешь, — вдруг осознаю я, и от этого открытия у меня сладко щемит в груди. — Ты ревнуешь меня к Луиджи!
— Я не ревную, — он произносит это таким тоном, что становится понятно: ревнует. Ещё как ревнует. — Я просто не хочу, чтобы этот итальянец…
— Что? — я приподнимаюсь на цыпочки, и мои губы оказываются в миллиметре от его губ. — Соблазнил меня? Но ты же сам сказал, что я глупая овца. Кто захочет соблазнять овцу? — и в следующую секунду его губы накрывают мои.
Этот поцелуй совсем не похож на те, что были там, на лугу. Он жёсткий, требовательный, почти наказывающий. Он кусает мои губы, и я кусаю его в ответ. Его руки сминают мою грудь через ткань платья, а мои пальцы впиваются в его плечи. Мы целуемся, как два врага, которые внезапно поняли, что они — единственные выжившие в этом мире.
— Не смей больше так смотреть на него. Не смей ему улыбаться. Не смей…— рычит он мне в шею.
— Тогда не называй меня овцой, — я отстраняюсь ровно настолько, чтобы видеть его глаза. — И не унижай меня перед посторонними.
Он смотрит на меня несколько долгих секунд, а потом его губы медленно растягиваются в той самой усмешке, от которой у меня подкашиваются колени.
— Ты не смеешь мне указывать, девочка, — хрипло бормочет он. — Я здесь решаю, как ты будешь себя вести и кому улыбаться. Твоё перевоспитание ещё не закончилось, — резко отстраняется он от меня и выходит из погреба.
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Ночь тянется бесконечно. Я лежу в своей каморке под самой крышей, уставившись в тёмный потолок, и не могу уснуть. Мысли скачут, как горные козлы по уступам, и каждая из них — о нём. О Сулеймане. О том, как он смотрел на меня в погребе. О том, как целовал. О том, как через минуту снова стал холодным и чужим.
«Твоё перевоспитание ещё не закончилось».
Я переворачиваюсь на бок и сжимаю кулаки. Ну уж нет. Я ему покажу перевоспитание. Я ему такое перевоспитание устрою, что его горы в песок превратятся! Пусть только попробует ещё раз назвать меня овцой при этом итальянском хлыще.
Кстати, об итальянце. Луиджи — тот ещё кекс. С виду — обходительный хлыщ с изысканными манерами, но я вижу, как вспыхивают огнём эти глаза, когда он смотрит на меня. Так смотрит, словно я — редкий сорт сыра, который он намерен сожрать во что бы то ни стало. И, положа руку на сердце, это мне льстит. Особенно когда мой собственный свёкр обращается со мной как с бесплатной прислугой.


Вдруг слышу скрип половицы за дверью.
Кто-то ходит по дому.
Я бесшумно поднимаюсь с кровати и на цыпочках подкрадываюсь к двери. Заглядываю в замочную скважину и вижу его. Сулейман сидит на стуле прямо напротив моей двери, в коридоре, и на его коленях лежит ружьё. Настоящее охотничье ружьё с воронёным стволом, которое тускло поблёскивает в свете масляной лампы.
Он что, всю ночь здесь собирается сидеть?
И кого он от кого охраняет? Меня от Луиджи? Или Луиджи — от меня?
Или всё-таки себя от той жаркой страсти, которая сейчас, я отчётливо вижу, пожирает его тело изнутри?
Это пугает. И волнует. И заставляет мои щёки пылать, и испытывать сладкое тягучее томление где-то внизу живота, который сейчас наполняется, как кувшин, сладким и вязким томлением…


Утром я просыпаюсь с первыми лучами солнца. В доме тихо — видимо, мужчины ещё спят после вчерашнего вина и мужских разговоров о бизнесе.
Вспоминаю о сторожившем меня всю ночь свёкре: надеюсь, он хоть немного поспал.
Я быстро натягиваю платье, то самое, тёмно-бордовое с золотым шитьём, и выскальзываю во двор. Мне нужно освежиться, умыться чистой прохладной водой. Мне нужно к реке.
Горное утро встречает меня прохладой и запахом мокрой травы. Я спускаюсь по тропинке к тому месту, где река делает излучину, и уже собираюсь выйти на берег, как вдруг замечаю одежду. Разбросанная по траве и камнях у самой воды. Рубашка из грубого льна. Брюки. Сапоги.
И я ныряю в кусты прежде, чем успеваю подумать. И вовремя.
Из воды поднимается Сулейман.


Он выходит из реки, и у меня перехватывает дыхание. Вода стекает по его широким плечам, по мускулистому торсу, по узким бёдрам, которыми он сжимает круп своего бешеного жеребца. Утреннее солнце золотит его загорелую кожу. Он поворачивается вполоборота, и я вижу его профиль — орлиный нос, твёрдый подбородок, губы, которые ещё вчера шептали мне в ухо слова, от которых я теряла волю.
А потом он появляется полностью из воды.
И я прикусываю ладонь кулак, чтобы не издать ни звука. Его тело... Оно великолепно. Совершенно. От широкой груди, поросшей тёмными завитками, до дорожки волос, сбегающей вниз, к... О Господи. Я краснею, как девчонка, и всё равно не могу отвести взгляд. Его мужское достоинство — предмет моих вчерашних грёз и сегодняшнего шока — величественно даже в покое. Как и всё в этом мужчине.
И я боюсь даже представить, какое же оно, когда он ласкает женщину… Хочет её…
Сулейман встряхивает мокрыми волосами, и брызги разлетаются вокруг него, создавая на мгновение крошечную радугу. Он выглядит как божество этих диких гор. Как существо, которое никогда не должно было спуститься к людям. А я стою в кустах, как последняя извращенка, и не могу заставить себя отвести взгляд.
И тут чьи-то руки ложатся на мою грудь…


Я замираю. Холодею. Превращаюсь в каменную глыбу, потому что если я сейчас закричу — Сулейман поймёт, что я за ним подсматривала.
— Бонжорно, белла, — горячий шёпот опаляет моё ухо, и я узнаю этот голос.
Луиджи. Его пальцы нагло, по-хозяйски сжимают мою грудь сквозь ткань платья, и я чувствую, как он прижимается ко мне сзади всем телом.
— Я всю ночь думал о тебе. Ты не спала тоже, я слышал, как ты ворочалась.
— Отпустите, — шиплю я, пытаясь вырваться, но он крепко держит меня.
Его пальцы сминают мою плоть, и я с ужасом понимаю, что за кустами, в десяти метрах от нас, мой свёкр всё ещё стоит обнажённым на берегу.
— Тише, тише, — мурлычет Луиджи, и его губы касаются моей шеи. — Ты же не хочешь, чтобы он нас услышал? Он тогда решит, что ты пришла сюда ради него. А это ведь не так, правда? Ты пришла ради меня. Потому что тебе скучно с этим суровым горцем, и ты хочешь немного... Как это сказать… Дольче вита...
Его руки скользят вниз, к моей талии, к бёдрам, и меня захлёстывает паника. Этот итальянец — он что, совсем с ума сошёл?! Я пытаюсь лягнуть его, но только теряю равновесие и падаю спиной прямо ему на грудь. И она сразу же решает, что всё это меня заводит, и прижимается ко мне ещё теснее.
— О, какая ты горячая, — выдыхает он мне в затылок. — Прямо как сицилийский перец.
— А вы — как протухший баклажан, — шиплю я в ответ и со всей дури впиваюсь зубами в его запястье. Он ойкает и на мгновение разжимает хватку. Этого достаточно. Я вырываюсь и несусь прочь через кусты, не разбирая дороги.
Я вылетаю на тропинку к дому и только там позволяю себе перевести дух. Мои щёки горят. Губы дрожат. Но хуже всего то, что я не могу перестать думать о том, что видела на берегу. О нём. О его теле. О том, как вода стекала по его животу... Вниз… Туда, что я ни в коем случае не должна была видеть…
— Вот ты где, — раздаётся за спиной голос, и я подпрыгиваю на месте.
Сулейман. Уже одетый. Его волосы ещё влажные после купания.
— Ты что, бежала?
— Я... да... решила немного размяться на досуге, — лепечу я, отворачиваясь, чтобы он не увидел моих пылающих щёк. — Утро прекрасное. Я всегда с утра пробегаю пару километров. Полезно для здоровья. А что, ваш сынок вам не рассказывал? Или от только жаловаться и ныть умеет?
— Собирайся, — коротко бросает он. — Едем осматривать земли. Луиджи хочет увидеть пастбища.
— А он... Тоже с нами поедет? — вырывается у меня.
— Да. Я и устраиваю эту поездку для него. А тебя беру с собой, чтобы ты не натворила дел, пока меня нет дома. А что? Есть причины, по которым ты не хочешь его видеть?
— Нет, что вы, — я прикусываю язык. — Ваш гость — это и мой гость. Ваш друг — мой друг, дорогой свёкр, — язвительно добавляю я.


Через час мы трясёмся в джипе по горному серпантину. Сулейман за рулём, я —сзади, Луиджи — рядом с ним. И всю дорогу я чувствую на себе два взгляда: один — ревнивый, прожигающий насквозь, второй — похотливый, от которого хочется помыться.
Сначала мужчины обсуждают виноградники, потом — поголовье овец, и я почти засыпаю под этот бубнёж. Но вдруг до меня доносится фраза, от которой я резко просыпаюсь.
— Я продаю поместье, Луиджи. Согласен на твои условия.
Я замираю. Что?! Он продаёт... этот дом? Каменный дом на вершине горы? Дом, в котором я впервые встала перед ним на колени и почувствовала себя женщиной? Дом, который за эти пару дней стал мне почему-то роднее нашей городской квартиры?
— Отличное решение, каро! — Луиджи радостно хлопает Сулеймана по плечу. — Ты наконец-то сбросишь с себя это ярмо и сможешь наслаждаться жизнью. Вилла недалеко от Рима уже ждёт тебя!
Рим. Он уедет в Рим. А меня, видимо, вернёт Ибрагиму. Или нет. Или... Я не знаю. Но от мысли, что этот дом больше не будет принадлежать Алиевым, что этими землями будет владеть кто-то другой, у меня всё переворачивается внутри.
И от мысли, что и я не нужна ему. Как и эта земля. Он продаст её, а меня отдаст своему сыну, чтобы я оставалась послушной женой и рожала ему внуков.
Только они уже никогда не будут расти в этих горах…


Я смотрю в окно на проплывающие мимо горы, на отары овец, на каменные осыпи и бурные реки, и чувствую, как в горле встаёт комок. Эта земля кажется мне родной. Этот суровый мужчина за... кто он мне? Я не знаю. Но я знаю точно: я не хочу, чтобы он продавал свой дом. Свои корни. Свою душу.
И я знаю точно, какое сладкое чувство покорности я испытала, когда стояла перед ним на коленях, послушная, готовая к тому, что он может сделать со мной… По праву хозяина дома.
По праву моего хозяина…
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Мы трясёмся в джипе, и я стараюсь не привлекать к себе лишнего внимания. Но это невозможно — я чувствую на себе взгляды обоих мужчин. Сулейман косится на меня в зеркало заднего вида, и в его глазах плещется всё та же собственническая ревность. Луиджи же оборачивается ко мне с приторной улыбкой, и его оливковые глаза ощупывают моё тело с той же наглой жадностью, что и его руки утром.
— Место женщины — у ног мужчины, — вдруг громогласно заявляет Сулейман во всеуслышание, и я вздрагиваю. Он обращается к Луиджи, но говорит так, словно хочет, чтобы я точно услышала каждое слово. — Вы слишком разбаловали своих женщин в Италии. К чему хорошему это привело? Все эти феминистки? Смешно. Женщина должна знать своё место. У очага. У ног своего господина. С открытыми глазами и закрытым ртом.
И от его слов я снова начинаю закипать, как чайник на плите. У ног своего господина?! С закрытым ртом?! И мне хочется высказать ему всё, что я думаю по этому поводу, так, чтобы его горные козлы начали заикаться, но я держусь. Мой план — притворяться послушной невесткой, и я не позволю этому гордому барану вывести меня из себя.
— О, каро, ты слишком суров, — Луиджи картинно взмахивает рукой. — Я согласен, что женщинам не стоит давать слишком много свободы, иначе они садятся нам на шею. Но красивая женщина — это самая большая драгоценность для мужчины. Её место не у ног, а на пьедестале. В бриллиантах, в шелках, в золоте. Чтобы все видели: у этого мужчины есть вкус, есть стиль, есть главный приз.
— Пьедестал? — Сулейман хмыкает так, что стёкла джипа дрожат. — Ты хочешь сказать, что все твои женщины стояли на пьедестале?
— О, ещё как! — Луиджи приосанивается, и я вижу, как он расправляет плечи, словно павлин перед павлинихой. — У меня было множество женщин, но нигде — слышишь, каро, нигде! — я не встречал таких невероятных красавиц, как у вас. В Италии женщины прекрасны, но здесь... — он оборачивается ко мне и посылает мне многозначительный взгляд, от которого меня передёргивает. — Здесь особый сорт. Как редкое вино. Как трюфель, который нужно искать с собакой.
— Со свиньёй, — не удержавшись, вякаю я, и Луиджи удивлённо вскидывает бровь. — Трюфели ищут со свиньями, — растягиваю я губы в сладкой улыбке, а про себя думаю, что эта итальянская свинья точно знает толк в трюфелях.
— А у тебя, каро? — Луиджи вдруг поворачивается к Сулейману и подмигивает. — Сколько женщин покорило твоё суровое сердце? Скольких горных серн ты загнал в свои сети?
И тут происходит нечто невероятное. Сулейман Алиев, грозный горец, владелец виноградников, тучных табунов и земель, мужчина, который одним взглядом заставляет овец разбегаться в разные стороны, краснеет. Настоящим, густым, бордовым румянцем, который заливает его скулы и даже кончики ушей. Он смущён. Он, который только что разглагольствовал о месте женщины у ног мужчины, сейчас сидит и не знает, куда деть глаза.
— Не пристало настоящему мужчине хвалиться своими победами, — резко отвечает он, беря себя в руки. Его голос снова твёрд, но я вижу, как пальцы, сжимающие руль, чуть побелели. — Количество женщин — это не показатель силы. Это показатель распущенности.
— Ах, каро, — смеётся Луиджи, — ты просто не умеешь считать! Или тебе нечего считать, а?
— Я сказал — эта тема закрыта, — рычит Сулейман, и в его голосе прорезается тот самый опасный тон, от которого у меня мурашки бегут по спине.
Но я уже не слушаю их перепалку. Моё сердце сладко сжимается от томительной муки. Он смутился. Когда речь зашла о других женщинах, он смутился, как мальчишка. Неужели... неужели у него не было никого после смерти жены? Неужели все эти годы он хранил верность памяти Лейлы? А теперь — я? Я, которая ворвалась в его жизнь, как горный обвал, и перевернула всё вверх дном?
Это не может быть правдой. Может быть, мне просто померещилось его секундное смущение? Он просто наверняка не хотел обсуждать с другими свои победы.
За таким как Алиев бегают толпы хищниц: я в этом даже не сомневаюсь.


Мы останавливаемся на привале. Широкий луг, расстеленный на нём ковёр, низкий столик с угощениями — всё это подготовили заранее, и я понимаю, что этот пикник задумывался как деловая встреча, на которую меня взяли только потому, что Сулейман боится оставлять меня одну. Боится, что сбегу. Или боится, что кто-то другой найдёт меня без него.
— Ляля, прислуживай, — командует Сулейман, и я скрежещу зубами, но подчиняюсь.
Я наливаю чай в пиалы, раскладываю сыр и лепёшки, и каждый раз, когда я оказываюсь рядом с ним, между нами будто проскакивает искра. Вот я наклоняюсь, чтобы поставить перед ним пиалу, и мои пальцы случайно касаются его руки — и меня прошибает током от кончиков ногтей до самой макушки. Вот я прохожу мимо, и моё бедро слегка касается его плеча — и я чувствую, как напрягаются все мышцы его тела, как он задерживает дыхание, как его ноздри раздуваются, втягивая мой запах.
— Ещё чаю, — хрипло приказывает он, и я ловлю его взгляд. В нём — голод. Но этот голод нельзя запить просто чаем.


Луиджи наблюдает за нами с понимающей ухмылкой, и от этой ухмылки мне хочется провалиться сквозь землю и одновременно — показать ему язык. Да, между мной и моим свёкром что-то есть. Да, это запретно и неправильно. Но это самое живое, самое настоящее, что со мной случалось за всю мою жизнь.
Будто до этого я и не жила.
— Вы и вправду решили продать этот дом? — вдруг вырывается у меня. Я сама не знаю, зачем спрашиваю. Может быть, чтобы разбить это напряжение, которое вот-вот взорвётся. — Дом своего отца?
Луиджи замирает с куском сыра в руке. А потом запрокидывает голову и хохочет. Да так громко, что лошади, привязанные неподалёку, испуганно всхрапывают.
— Какой дом?! — он вытирает выступившие от смеха слёзы. — В котором мы ночевали? Ты совсем замучил девочку, каро! — он хлопает Сулеймана по плечу, и тот мрачнеет прямо на глазах. — Разве твой свёкр тебе не сказал? Это просто сторожка! Одна из сотен, разбросанных по всей долине! Разве Алиев будет жить в таком сарае?
Я застываю. Сторожка? Сарай? Этот каменный дом, который казался мне воплощением суровой горской романтики, — всего лишь сторожка?!
— Ты даже не отвёз свою прекрасную невестку в свой настоящий дом? — Луиджи продолжает ржать, и я вижу, как у Сулеймана дёргается глаз. — В то поместье, которое ты показывал мне в прошлый раз? С бассейном, с конюшнями, с зимним садом? Такая девочка должна сверкать в драгоценной оправе, а ты её отвёз в сарай к овцам!
Я перевожу взгляд на Сулеймана, и всё внутри меня закипает. Всё это время он держал меня в сторожке. Заставлял таскать воду из колодца. Топить печь. Ухаживать за овцами. Надевать это дурацкое бархатное платье. И всё это — спектакль? Издевательство? Для глупой городской невестки?
— Я... я отойду за вином, — выдавливаю я из себя и, не дожидаясь ответа, скрываюсь за грудой камней, где оставлены припасы.
Мои руки дрожат. Перед глазами всё плывёт. Сторожка. Он держал меня в сторожке, как какую-то... как какую-то пастушку. А сам, значит, живёт в поместье с зимним садом и бассейном? И всё это время он просто развлекался? Играл со мной, как кошка с мышкой?
Я сжимаю кулаки и уже представляю, как выскажу ему всё, что о нём думаю, как вдруг чьи-то руки ложатся на мои плечи.
Сулейман. Возникает из ниоткуда, как всегда. Бесшумно. Хищно. Его ладони сжимают мои плечи, и я чувствую жар его тела даже через ткань платья.
— У тебя порвано платье, — говорит он, и его голос звучит низко и опасно. Его палец касается разрыва на моём плече — того самого, где Луиджи сжимал меня сегодня утром. — Откуда это?
Я замираю. Его дыхание опаляет мою шею. Его палец скользит по краю разорванной ткани, касаясь моей обнажённой кожи, и я чувствую, как электрический разряд пронзает всё моё тело. Я не могу сказать ему правду. Не могу рассказать о том, что Луиджи лапал меня, пока я подсматривала, как моё свёкр купается в реке.
— Я... зацепилась за куст, — лепечу я, но мой голос предательски дрожит.
— За куст, — повторяет он, и я слышу в его голосе недоверие. Его пальцы скользят ниже, к вырезу платья, и я чувствую, как его тело прижимается ко мне сзади. — Ты лжёшь, Ляля. На тебе остались следы чужих пальцев.
Я закрываю глаза.
— Я жду, — рычит он мне в ухо, и его руки смыкаются на моей талии, как стальные обручи. — Кто посмел прикоснуться к тебе?
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И на доли секунду, мне хочется прижаться к нему всем телом, расплакаться, рассказать о том, как Луиджи лапал меня, но я вдруг понимаю, как глупо всё это будет выглядеть со стороны.
Для него ведь женщина должна всегда молчать, и чтобы она не сделала, она останется виноватой. В горах слово мужчины — закон. А женщина просто тень. Пустое место.
И нужна я ему только для того, чтобы выдрессировать меня для своего сыночка, а потом вернуть в город, пока он будет жить свою дольче вита в Риме. И осознание того, что всё это время он просто держал меня за полную идиотку, насмехался надо мной, придаёт мне дерзости и сил.
— Кто может посметь прикоснуться ко мне на твоих землях, о великий Сулейман? — с издёвкой в голосе произношу я, опустив голову в пол.
Но я знаю, что сейчас внутри моего свёкра — вулкан. Пусть побесится. Ему будет полезно.
— Я просто нечаянно порвала платье, которое ты мне подарил. А ты, оказывается, привёз меня в один из своих загонов для овец? Где мне и место? — вскидываю я глаза на него, и вижу, как его взгляд становится чёрным, как грозовой перевал.
— Не играй со мной… — уже начинает мой свёкр, как вдруг рядом с нами возникает Луиджи:
— А вот вы где, голубки! Если бы я не знал, что это твоя невестка, то решил бы… — уже начинает он, но Сулейман резко обрывает своего дружка:
— Нужно было дать ей указания, как правильно прислуживать за столом. В наших горах свои правила, — зло рявкает он, уводя за собой друга, и я вижу, какой масляный и сладкий взгляд становится у Луиджи, когда он снова рассматривает меня.


Обратную дорогу я провожу в молчании, уставившись в окно и пытаясь унять бурю, которая бушует у меня внутри. Сулейман больше не смотрит на меня в зеркало заднего вида — он вообще делает вид, что меня не существует. Луиджи что-то щебечет о виноградниках и итальянских технологиях, и я почти не вслушиваюсь в его болтовню.
И тут джип сворачивает с основной дороги.
Я выпрямляюсь на сиденье, потому что пейзаж за окном меняется. Вместо суровых каменных осыпей и диких кустарников — ухоженная аллея, обсаженная пирамидальными тополями. Вместо разбитой грунтовки — гладкая мощёная дорога, которая вьётся между цветущими клумбами. А впереди, на фоне заснеженных горных пиков, вырастает он — настоящий дворец.
Я приоткрываю рот, забыв о своей обиде, забыв о ревности, забыв обо всём. Это целое произведение архитектурного искусства. Огромное трёхэтажное здание, сложенное из того же дикого серого камня, что и наша сторожка, но украшенное изящными деревянными балконами, коваными решётками и витражными окнами, которые сейчас горят в лучах закатного солнца, как драгоценные камни. Крыша из красной черепицы, башенки по углам, внутренний двор с фонтаном — да это же настоящий горный замок!
— Это... это ваш дом? — выдыхаю я, не в силах сдержать восхищения.
— Мой дом, — коротко отвечает Сулейман, и в его голосе мне слышится странная смесь гордости и боли. — Дом, где родился мой сын. Где я был счастлив. Когда-то.
Он замолкает, и я вижу, как его пальцы сильнее сжимают руль. Он не хочет говорить об этом. Не хочет вспоминать. Но на мгновение, всего на одно короткое мгновение, маска сурового горца трескается, и я вижу за ней обычного человека. Человека, который потерял жену. Человека, который растил сына один. Человека, который сейчас готов продать всё это итальянцам и уехать в Рим, чтобы забыться.
Моё сердце снова предательски ноет. Я хочу положить ладонь на его руку. Хочу сказать ему, что не всё потеряно. Хочу...
Но тут я замечаю на подъездной дорожке роскошное красное авто.
— О, Бьянка уже здесь! — радостно восклицает Луиджи и чуть ли не выпрыгивает из джипа, пока тот ещё тормозит. — Беллиссима! — орёт он, размахивая руками.
Дверца красного авто открывается, и из неё выходит Она.
Высокая. Длинноногая. С гривой иссиня-чёрных волос, которые струятся по плечам, как шёлковый водопад. На ней обтягивающее белое платье, которое подчёркивает каждый изгиб её тела — а изгибов там, надо признать, немало. Грудь — как два спелых лимона, талия — рюмочкой, бёдра — плавные, как у скрипки Страдивари. Она ступает по мощёной дорожке так, словно весь мир — это подиум, а она — главная модель на показе мод.
— Это Бьянка, — представляет её Луиджи, — наш инвестор. Она готова сразу же выкупить все земли и хозяйства Алиева. И она очень, очень заинтересована в сделке.
Я перевожу взгляд на Сулеймана, и моё сердце падает куда-то в пятки. Он смотрит на Бьянку. И в его глазах нет того привычного ледяного холода, которым он окатывает всех вокруг. Он смотрит на неё с интересом.
С мужским интересом.
— Сулейман Алиев, — Бьянка подходит к нему и протягивает руку так, словно ожидает поцелуя. Её голос — низкий, с хрипотцой. — Я много о вас слышала. Но то, что я вижу... — она обводит его фигуру откровенным, оценивающим взглядом, — превосходит все ожидания.
— Взаимно, — отвечает Сулейман, и я вижу, как уголки его губ чуть приподнимаются в намёке на улыбку. Он целует её руку, и его губы задерживаются на её коже на долю секунды дольше, чем того требуют приличия.
Я чувствую, как во мне закипает ревность. Горячая, как лава, тёмная, как горная ночь. Я сжимаю кулаки и смотрю на эту итальянскую выдру с её идеальной укладкой и дизайнерским платьем, и мне хочется выцарапать ей глаза.
— А это кто? — Бьянка переводит взгляд на меня и окидывает меня таким же оценивающим взглядом, но теперь в нём нет и капли интереса. Только холодное женское презрение.
— Это моя невестка, — Сулейман произносит это слово так, словно оно жжёт ему язык. — Ляля. Жена моего сына.
— Невестка, — повторяет Бьянка, и на её губах расцветает понимающая улыбка. — Как мило. Значит, вы тут не один. Как трогательно, что вы заботитесь о семье, синьор Алиев.
Она берёт его под руку и направляется к дому, даже не удостоив меня повторным взглядом. Я смотрю им вслед и чувствую, как моё сердце разбивается на тысячу осколков.
Он идёт с ней. Он улыбается этой сучке. Он позволяет ей касаться его руки.
И он не строит с ней сурового горца.
Эту роль он оставил только для меня…
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— Не расстраивайся, белла, — раздаётся у меня над ухом голос Луиджи. Он оказывается рядом со мной так быстро, что я не успеваю отшатнуться. — Бьянка — деловая женщина. Она всегда получает то, что хочет. Но и я всегда получаю то, что хочу. А хочу я... — он наклоняется к моему уху, и его дыхание касается моей шеи, — тебя.
— Отвалите, — шиплю я, но он только смеётся.
— О, характер! Обожаю русских женщин с характером. С вами никогда не бывает скучно, — и я со всей дури наступаю на его дорогущий ботинок ручной работы своим каблучком, и итальянец только взвизгивает в ответ.
— Простите, я такая неуклюжая, — даже не пытаюсь оправдаться я, подбирая пол тяжёлого платья, в которое меня вырядил мой свёкр.
В то время как сам сейчас любезничает с полураздетой итальянской сучкой…


Я вхожу в дом и снова замираю. Внутри он ещё прекраснее, чем снаружи. Высокие сводчатые потолки, расписанные традиционными кавказскими узорами. Мраморная лестница с коваными перилами. Гостиная с настоящим камином, в котором уже потрескивают дрова. И повсюду персидские ковры, настоящие, ручной работы, с глубокими, насыщенными цветами.
На которых так мягко и приятно лежать с любимым, пока его губы ищут ямочку на твоей шее…
Отряхиваю с себя ненужные мысли и представляю, как Сулейман жил здесь со своей Лейлой. Как они сидели у этого камина. Как растили маленького Ибрагима. И от этих мыслей у меня щемит в груди.


За ужином я сижу напротив Сулеймана и Бьянки, и каждый кусок застревает у меня в горле. Бьянка не умолкает ни на минуту. Она щебечет о своих успехах в бизнесе, о том, как она подняла несколько компаний в Милане, о том, какие у неё связи в Риме и Флоренции. Её рука то и дело касается рукава Сулеймана, а когда он передаёт ей блюдо с сыром, её пальцы «случайно» гладят его запястье.
— Ах, Сулейман, — мурлычет она, отпивая вино из бокала, — вы такой загадочный мужчина. Настоящий горный волк. Я чувствую в вас силу. Дикую, необузданную силу, которую так редко встретишь в современных мужчинах.
— Вы слишком добры, — отвечает он, но я вижу, как он расправляет плечи под её взглядом. Как его глаза темнеют, когда она облизывает свои глянцевые блестящие губы.
Луиджи, сидящий рядом со мной, тоже не теряет времени даром. Его колено то и дело касается моего под столом. Его пальцы «случайно» задевают мою руку, когда он тянется за хлебом. Я отдёргиваюсь, но он снова и снова находит способ прикоснуться ко мне.
И тут меня осеняет. Сулейман смотрит на меня. Да, он улыбается Бьянке, да, он слушает её щебетание, но его глаза постоянно возвращаются ко мне. И когда Луиджи снова касается моего плеча, я вижу, как желваки ходят ходуном на скулах моего свёкра.
Он ревнует. Он по-прежнему ревнует.
И тогда я решаю подыграть.
Подлить масла в эту лампу.
— Синьор Версаче, — я поворачиваюсь к Луиджи и одариваю его самой обворожительной улыбкой, — вы так интересно рассказывали о своей вилле на Сардинии. Я бы так хотела когда-нибудь увидеть её.
— О, белла! — глаза Луиджи загораются. — Только скажи — и я увезу тебя туда хоть завтра!
Я бросаю короткий взгляд на Сулеймана. Его лицо — каменная маска, но вилка в его руке дрожит. Дрожит!
— Вы так любезны, — я кладу ладонь на руку Луиджи и чуть сжимаю его пальцы.
Итальянец буквально млеет. А мой свёкр... мой свёкр сейчас похож на вулкан за секунду до извержения.
— Принеси ещё вина, Ляля, видишь, гости сидят с пустыми бокалами! — рявкает он, хотя на столе ещё полно бутылок.


После ужина мы перемещаемся в гостиную. Бьянка усаживается на диван рядом с Сулейманом — слишком близко, непозволительно близко. Она наклоняется к нему, что-то шепчет ему на ухо, и её грудь касается его плеча.
Да эта кошка буквально трётся о него своими недоспелыми лимонами!
И самое страшное, что он не отстраняется!
— Бьянка, — вдруг произносит Сулейман, и его голос звучит так вкрадчиво, что у меня всё холодеет внутри. — Уже поздно. Дорога до города долгая и опасная. Оставайтесь ночевать здесь. Места всем хватит.
Бьянка расплывается в торжествующей улыбке:
— С удовольствием, Сулейман. С огромным удовольствием.
Я чувствую, как земля уходит у меня из-под ног. Он пригласил её остаться. Он хочет, чтобы она осталась. В этом доме. В доме, куда он привёз меня сегодня — и я, дура, подумала, что это что-то значит!
Я выскальзываю из гостиной под предлогом усталости и иду по коридору, сама не зная куда. Слёзы жгут глаза. Я захожу в какую-то комнату — кажется, библиотеку, — и прижимаюсь лбом к прохладному книжному шкафу.
За дверью слышны голоса. Я замираю и прислушиваюсь.
— Сулейман, вы удивительный мужчина, — голос Бьянки звучит тихо и интимно. — Я давно не встречала никого, кто бы так... волновал меня.
— Вы мне льстите, — отвечает он, и я слышу в его голосе ту самую хрипотцу, которую так хорошо знаю.
— Я не льщу. Я говорю правду. И я привыкла получать то, что хочу, Сулейман. А хочу я...
Я не слышу конца фразы, потому что чьи-то руки ложатся на мои плечи. Я вздрагиваю и оборачиваюсь.
Луиджи.
— Ты грустишь, белла, — шепчет он, и в его глазах пляшут бесенята. — Я развею твою грусть. Держи. Хватит строить из себя слишком послушную девочку. Я же вижу, какая ты горячая внутри.
Он протягивает мне бокал с вином — тёмным, густым, пахнущим чем-то сладким и пряным. Я смотрю на этот бокал, и слёзы застилают мне глаза. Сулейман сейчас там, с этой итальянкой. Он пригласил её остаться. Он хочет её.
Хочет с ней…
А я... я здесь, с этим скользким итальянским фигаро, который смотрит на меня, как на десерт. Мне нужно успокоить нервы.
И я беру бокал из рук Луиджи и залпом выпиваю его до дна.
Вино обжигает горло, и мир перед моими глазами начинает плыть. Последнее, что я вижу — довольную ухмылку Луиджи и его руку, которая ложится на мою талию...
— Вот так, моя вкусная девочка… Я больше не могу ждать, моя белла, ты же прекрасно видишь, что делаешь со мной… Ни один мужчина бы этого не выдержал, — слышу я его хриплый возбуждённый шёпот у себя в голове, пока весь мир расплывается у меня перед глазами…
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Я проваливаюсь в темноту. Вязкую, душную, сладкую темноту, которая обволакивает меня со всех сторон и не даёт вырваться. Где-то на грани сознания я чувствую, как моё тело куда-то несут. Слышу чей-то смех — низкий, пошлый, отвратительный. Чувствую, как чьи-то руки касаются моего платья, расстёгивают пуговицы, стаскивают ткань с моих плеч.
Я пытаюсь открыть глаза, но веки налиты свинцом. Пытаюсь закричать, но язык не слушается. Что он мне подмешал? Что этот итальянский гондон подсыпал в моё вино?!
Холодный воздух касается моей обнажённой груди. Потом живота. Потом — бёдер. Я слышу, как трещит ткань моего платья — он срывает его с меня, не утруждая себя расстёгиванием всех застёжек. А потом — тишина. Только его дыхание, тяжёлое, похотливое, учащённое.
— Мадонна миа, — выдыхает Луиджи, и я чувствую, как его пальцы касаются моего бедра. — Какая же ты вкусная, белла. Я знал это с той минуты, как увидел тебя там, на лугу, под этим дурацким одеялом. Знал, что ты будешь моей. И твой свёкр — дурак. Держать такую женщину в сторожке, заставлять её таскать воду и пасти овец? Ты достойна шёлковых простыней, бриллиантов и мужчины, который умеет обращаться с сокровищами.
Я хочу плюнуть ему в лицо. Хочу вцепиться ногтями в его холёную физиономию. Хочу закричать, позвать Сулеймана, позвать кого угодно. Но моё тело не слушается. Я могу только лежать, беспомощная, как тряпичная кукла, пока его руки умело и беспрепятственно путешествуют по моему телу.
— Не бойся, — шепчет он, и я чувствую его дыхание на своём животе. Его губы касаются моей кожи, и меня передёргивает от отвращения. — Я буду нежным. Я не такой грубый, как твой муж. Или твой свёкр… Скажи, у тебя что-то с ним было? Со мной ты узнаешь, что такое настоящая дольче вита...
Я с усилием разлепляю веки. Передо мной — картина, которую я никогда не смогу забыть. Луиджи стоит надо мной на коленях, полностью обнажённый, и его мужское достоинство — предмет его явной гордости — нацелено на меня, как дуло пистолета.
Хотя я бы на его месте не сильно гордилось таким крошечным пистончиком. Но сейчас мне явно не до шуток.
Его лицо раскраснелось, на губах играет мерзкая, самодовольная ухмылка, а в глазах — похоть, которую он больше не пытается скрывать.
— О, ты очнулась, — замечает он. — Так даже лучше. Я не люблю, когда женщина лежит, как бревно. Я люблю, когда она... страстно дрожит подо мной, — он проводит языком по своим губам, и меня чуть не выворачивает. — Давай, белла. Скажи что-нибудь. Можешь позвать своего свёкра. Пусть увидит, какая ты на самом деле. Пусть узнает, что его драгоценная невестка — просто шлюха, которая пришла ночью в спальню к его лучшему другу. Сама…
И он наваливается на меня.
Я пытаюсь отбиваться, но мои руки как безвольные плети. Я пытаюсь закричать, но из горла вырывается только жалкий сип. Его пальцы раздвигают мои бёдра, его тело прижимается к моему, и я чувствую, как его отвратительная плоть тычется мне в живот. Ещё секунда — и...


Дверь с бешеным грохотом слетает с петель.
Сулейман возникает на пороге, как разъярённый бык, как горный дух мести, как само возмездие. Его глаза горят таким огнём, что, кажется, ещё немного — и стены начнут плавиться. В его руке — ружьё, то самое, с которым он сидел у моей двери.
— Каро! — Луиджи отскакивает от меня, как ужаленный, и прикрывается подушкой. Его эрекция мгновенно исчезает — ещё бы, когда на тебя смотрит дуло ружья, тут любой плейбой превратится в евнуха. — Ты меня знаешь! Я не виноват! Она сама соблазнила меня! Ты же сам видел, какая она! Я всего лишь слабый мужчина... А сегодня она пришла сама ко мне в спальню, обнажённой... Я просто мужчина, каро! Я не могу сопротивляться такому, мамма миа! Это природа!
Я лежу на кровати, всё ещё не в силах пошевелиться, и слёзы текут по моим щекам. Я хочу сказать, что это неправда. Что он опоил меня. Что я не хотела. Но мой рот всё ещё наполнен ватой, и я могу только смотреть, как Сулейман переводит взгляд с меня на Луиджи и обратно.
— Ты будешь наказана, — рычит он, обращаясь ко мне. — По закону гор. Как наказывали всех блудниц в старые времена.
— Сулейман, я... — пытаюсь выдавить я, но он не слушает. Он смотрит на моё обнажённое тело, на сбитые простыни, на Луиджи, который всё ещё прикрывается подушкой, и в его глазах я вижу разочарование.
Он презирает меня…
Он разворачивается и выходит, хлопнув дверью так, что штукатурка сыплется с потолка. Луиджи, всё ещё бледный, подбирает свои штаны и выскальзывает следом. А я остаюсь лежать, распятая на шёлковых простынях, и надо мной — только равнодушные звёзды в витражном окне.


Голова раскалывается так, словно по ней проскакал табун лошадей. Во рту — пустыня Сахара. Я с трудом приподнимаюсь на локтях и вижу, что кто-то заботливо укрыл меня одеялом. Кто? Сулейман? Или Луиджи вернулся?
Я спускаю ноги на пол и чуть не падаю — голова кружится, ноги не слушаются. Кое-как накидываю халат, который висит на спинке стула, и подхожу к двери. Заперта. Снаружи.
Я в ловушке.
Через окно доносятся голоса. Я прижимаюсь ухом к стеклу и слышу, как две служанки — горские женщины в платках — переговариваются во дворе:
— Слыхала? Завтра на рассвете. У позорного столба. Как в старые времена! — говорит одна.
— И что, прям при всех? — ахает вторая.
— А то! Хозяин сказал — высечь и выгнать. Чтобы всем блудницам неповадно было. А перед этим — провести через весь аул. В чём мать родила, представляешь?
— Ой, не могу! А эта, итальянка, её раздевать будет?
— Какая итальянка? — не понимает первая.
— Ну эта, Бьянка, которая с вечера приехала. Говорят, она тоже хочет посмотреть. Даже специально отложила свой отъезд. Говорит, такое зрелище не каждый день увидишь. А ещё, — голос второй служанки понижается до заговорщицкого шёпота, — говорят, что Луиджи-ага потребовал, чтобы её доставили к нему. Мол, эта ведьма меня околдовала, соблазнила, я и должен довести наказание до конца. Собственными руками.
— Какой ужас! — ахает первая.
— Ну, хозяин ещё не решил, — отвечает вторая. — Но Бьянка-ханум поддерживает Луиджи. Говорит, это будет справедливо.
Я отшатываюсь от окна. Меня сейчас стошнит. Позорный столб? Высечь? Провести голой через весь аул? И Луиджи хочет сам исполнить наказание?!
Они что здесь все, совсем кукухой поехали?!
Ну уж нет. Этого не будет.


Адреналин мгновенно сжигает остатки дурмана в моей крови. Я оглядываю комнату в поисках выхода. Дверь заперта. Окно? Третий этаж, высоковато, но, кажется, внизу растут какие-то кусты. Я распахиваю створки, перекидываю ногу через подоконник — и тут дверь сзади начинает открываться.
— Ляля? — слышу я голос Сулеймана. — Нам нужно поговорить.
Нет уж. Хватит с меня разговоров.
Я прыгаю.
Падение смягчают кусты горного можжевельника — колючие, зараза, но это лучше, чем сломанная шея. Я вскакиваю на ноги, придерживая халат, и несусь через двор, босиком по гравию, к гаражу, где стоит джип Сулеймана.
Ключи! Где ключи?! Я шарю по салону — бардачок, под сиденьем, на козырьке... Вот они! Сулейман всегда оставляет запасной ключ в бардачке — я видела это вчера, когда он доставал документы.
Двигатель оживает с тихим урчанием. Я вжимаю педаль газа в пол, и джип срывается с места, поднимая облако гравия. В зеркале заднего вида я вижу, как из дома выбегает Сулейман. Его лицо искажено яростью. Он что-то кричит мне вслед, но я не слышу — только рёв мотора и собственное сердце, которое колотится где-то в горле.
Серпантин вьётся под колёсами, как змея. Я лечу по горной дороге, едва вписываясь в повороты, и молюсь только об одном — чтобы не встретить никого на узкой дороге. Позади — обломки моей запретной любви и позор, которого я не заслужила. Впереди — неизвестность.
Я бросаю последний взгляд в зеркало заднего вида и вижу, как за моим джипом поднимается облако пыли. Он преследует меня. На своём вороном коне.
— Попробуй, догони, один конь против двухсот лошадиных сил, — шепчу я и прибавляю газу.
Дорога сужается, и впереди — крутой поворот над пропастью. Я сжимаю руль до побелевших костяшек. Моя жизнь несётся сейчас по этому серпантину с той же бешеной скоростью, и я понятия не имею, что ждёт меня за следующим поворотом…
А сзади я вижу своего свёкра на вороном коне, который несётся вслед за мной, чтобы наказать… Но я никому не позволю сделать это!
Даже ему!
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Поворот выскакивает из-за скалы слишком резко. Я выкручиваю руль до упора, но скорость слишком высокая, а мои босые ноги скользят по педалям. Джип заносит. Задние колёса срываются в пустоту, и я чувствую, как машина начинает крениться над пропастью.
Визг тормозов. Крик, который вырывается из моего горла. И удар — страшный, скрежещущий, металлический.
Джип замирает под углом, зацепившись днищем за чахлое деревце, растущее прямо из расщелины. Кизил. Маленький, кривой, но корни у него, видимо, стальные. Я вишу на ремне безопасности, и подо мной — сотни метров пустоты, уходящей в туманное ущелье.
Я не могу дышать. Не могу пошевелиться. Только смотрю в эту бездну и понимаю, что вот она, смерть. Вот так глупо, после всего, что со мной случилось — сбежать от позорного столба, чтобы сорваться в пропасть.
Стук копыт. Ржание. И голос — тот самый, который я мечтала услышать и боялась услышать одновременно:
— Ляля! Не двигайся!
Сулейман осаживает своего вороного прямо на краю обрыва. Я вижу, как он спрыгивает с седла, как подбегает к машине, как его сильные руки рвут дверцу, словно она сделана из фольги.
— Дай мне руку, — командует он, и его голос не терпит возражений. — Медленно. Смотри на меня. Только на меня.
Я протягиваю руку, и его пальцы смыкаются на моём запястье мёртвой хваткой. Рывок — и я вылетаю из машины, как пробка из бутылки. За моей спиной джип со скрежетом срывается с места и летит в пропасть, ломая кусты и осыпая камни. А я уже прижата к груди Сулеймана, и он несёт меня прочь от края, как пушинку…


Он опускает меня на траву, и я наконец-то могу дышать. Его лицо — прямо надо мной, бледное, искажённое ужасом и чем-то ещё. Чем-то, что заставляет его губы дрожать, а руки — гладить моё лицо так, словно он не верит, что я жива.
— Ты меня спас, — выдыхаю я, и тут же старая обида поднимается из глубины души, как желчь. — Только для того, чтобы опозорить перед всем аулом? Чтобы высечь у позорного столба? Чтобы Луиджи мог...
— Заткнись, — рычит он, и его губы накрывают мои.
Его руки обхватывают моё лицо, большие пальцы стирают слёзы с моих щёк, а губы — требовательные, жаркие, голодные — пьют меня, как путник пьёт воду из горного родника. Я отвечаю ему с той же яростью, с той же жаждой, и мои пальцы впиваются в его плечи, притягивая его ближе, ещё ближе…
— Я чуть не потерял тебя, — шепчет он, отрываясь от моих губ и покрывая поцелуями мои веки, уголки губ, кончик носа. — Второй раз в жизни я чуть не потерял самое дорогое, что у меня есть. Глупая, глупая девочка.
— Ты знаешь, что Луиджи что-то подмешал мне? — вырывается у меня, пока я таю в его объятиях, как кусочек фисташковой пахлавы в горячем чае. — Я хочу, чтобы ты это знал. Я не приходила к нему. Я не соблазняла его. Он дал мне бокал вина, и я...
— Я знаю, — перебивает он, и его голос мрачнеет. — Я готов был убить вас обоих, когда увидел эту картину. Но я сдержался. Луиджи — мой друг уже много лет. Но ты... — он проводит большим пальцем по моей нижней губе, и я вздрагиваю. — Ты ведьма. Ты околдовала меня в ту самую минуту, как я увидел тебя в своём джипе — испуганную, дерзкую, пахнущую бешбармаком и слезами.


— А как же Бьянка? — вдруг вспоминаю я, и ревность снова вгрызается в сердце. — Ты же пригласил её остаться. Ты смотрел на неё так, словно...
— Неужели ты думаешь, что я нашёл себя на помойке? — он приподнимает бровь, и на его губах появляется та самая усмешка, от которой у меня подкашиваются колени. — И лягу с первой встречной? Джигит себя уважает, Ляля. Я не трогал женщину двадцать лет. И если бы ты не ворвалась в мою жизнь, как горный обвал, я бы так и не узнал, что моё сердце ещё способно биться.
У меня перехватывает дыхание. Двадцать лет. Он не был ни с кем двадцать лет. Смерть Лейлы сделала его монахом. А теперь — я. Я, которая растопила этот лёд.
И я теряю голову окончательно.


Я скольжу ладонями по его груди, чувствуя, как под тонкой тканью рубашки перекатываются каменные мышцы. Пальцы нащупывают пуговицы — одну за другой, медленно, мучительно медленно, пока мои глаза не отрываются от его глаз. Он задерживает дыхание, когда мои ногти легонько царапают тёмные завитки волос на его животе, спускающиеся дорожкой вниз, под ремень. Его кожа горячая, пропитанная солнцем и мужской силой, и я не могу отказать себе в желании попробовать её на вкус. Я прижимаюсь губами к его солнечному сплетению, обводя языком каждый шрам, каждую неровность, и слышу, как его дыхание сбивается, становится хриплым, прерывистым.
— Ляля... — выдыхает он, когда мои пальцы берутся за пряжку его ремня. — Ты не должна...
— Я хочу, — шепчу я, высвобождая его из грубой ткани брюк. — Я хочу тебя всего. Без остатка.
Его плоть в моих ладонях — тяжёлая, бархатистая, живая. Я веду пальцами по всей длине, изучая каждую венку, каждую выпуклость, и чувствую, как он вздрагивает под моими прикосновениями, как сжимаются его челюсти, как белеют костяшки на его кулаках. Я наклоняюсь ниже и касаюсь губами самого кончика — осторожно, почти благоговейно, пробуя его вкус: соль, мускус, капля терпкой влаги. От этого вкуса у меня кружится голова, и я открываю рот шире, вбирая его в себя.
Его хриплый стон отдаётся эхом в горах, и этот звук — самый сладкий из всех, что я когда-либо слышала. Я двигаю головой в медленном, тягучем ритме, играя языком, то обводя его по кругу, то лаская уздечку, то погружая его так глубоко в себя, как только могу. Его пальцы путаются в моих волосах, не направляя, но удерживая, словно он боится, что я исчезну, растворюсь в этом горном мареве. Я чувствую, как его бёдра начинают двигаться в такт моим движениям, как его дыхание учащается, как вибрирует его грудь от сдерживаемых рыков.
Я заставляю его забыть о чести, о приличиях, о том, что я — жена его сына.
— Ты сводишь меня с ума, — его голос низкий, грудной, полный такой страсти, что у меня самой между бёдер становится влажно и горячо. — Ты действительно ведьма. Ты можешь всё. Всё, что захочешь...
Я ускоряю темп, чувствуя, как он набухает у меня во рту, как наливается сталью, как его пальцы сжимаются на моём затылке. И когда он уже готов потерять контроль, я отпускаю его — медленно, нежно, напоследок поцеловав самую чувствительную точку. Он смотрит на меня сверху вниз, и в его глазах — дикий, необузданный голод.
— Теперь ты, — рычит он и в одно мгновение переворачивает меня, подминая под себя. Его тело накрывает моё, как горная лавина — жаркое, тяжёлое, неотвратимое. Он срывает с меня остатки халата, и я снова обнажена, снова распахнута перед ним, но на этот раз — не от страха, а от желания, такого острого, что у меня слёзы выступают на глазах.
Его губы прокладывают огненную дорожку от моей шеи вниз, к груди, и когда он втягивает в рот мой сосок, я выгибаюсь дугой, выкрикивая его имя.
И понимаю, что я хочу принадлежать без остатка только этому мужчине. Быть его рабой. Прислугой. Игрушкой. Быть его Вселенной…
Он играет с моим телом, его пальцы раздвигают мои бёдра, и когда они касаются меня там, где я горю и плавлюсь, он издаёт низкий, удовлетворённый рык:
— Ты уже мокрая. Вся течёшь, маленькая.
— Да, — шепчу я, сходя с ума от его прикосновений. — Да, да, пожалуйста...
Он не заставляет меня ждать. Входит одним мощным, глубоким движением, и я вскрикиваю от остроты ощущений — он заполняет меня так полно, так совершенно, словно наши тела были созданы друг для друга с самого рождения. На мгновение он замирает, давая мне привыкнуть к этой восхитительной наполненности, и я вижу, как дрожат его плечи, как блестят глаза, как пульсирует тонкая жилка на шее.
— Ляля, Лялечка… — выдыхает он и начинает двигаться.
Это не просто секс. Это танец, в котором он ведёт, а я следую за ним, отдаваясь каждому толчку, каждому скольжению его твёрдой плоти внутри меня. Его бёдра вжимаются в мои мягкие, податливые, и каждый раз, когда он погружается до самого основания, я чувствую, как внутри меня нарастает что-то огромное, неконтролируемое, готовое разорваться фейерверком.
Он меняет ритм — то медленный и глубокий, заставляющий меня стонать в голос, то быстрый и яростный, выбивающий из лёгких воздух. Его губы находят мои, его язык проникает в мой рот в такт движениям бёдер, и я уже не понимаю, где заканчиваюсь я и начинается он. Только это пламя, которое пожирает нас обоих, и ветер, доносящий запах горных трав, и небо над нами — бесконечно синее, бесконечно высокое.
— Посмотри на меня, — командует он, и я открываю глаза. Его лицо надо мной — хищное, прекрасное, полное такой страсти и такой нежности одновременно, что моё сердце разрывается. — Я хочу видеть, как ты кончишь.
И от этих слов, от его хриплого голоса, от того, как его пальцы впиваются в мои бёдра, а его плоть пульсирует внутри меня, я взрываюсь. Оргазм накатывает волной — горячей, сокрушительной, ослепляющей. Я выкрикиваю его имя, впиваясь ногтями в его спину, и мир исчезает, растворяется в белой вспышке наслаждения. Я лечу куда-то в бесконечность, и единственное, что удерживает меня на земле, — это его тело, его руки, его губы, шепчущие моё имя.
Он следует за мной через несколько мгновений — с рыком, похожим на громовой раскат, изливаясь в меня горячей пульсацией. И потом — тишина. Только наше дыхание, тяжёлое, неровное, и стук двух сердец, бьющихся в унисон…
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— Я подозреваю, что Луиджи опоил тебя, — говорит он, перебирая мои волосы. — Но у меня нет доказательств. И я подозреваю, что Бьянка — не просто инвестор. Она работает с ним. Они хотят завладеть моими землями, и ты стала разменной монетой в их игре.
— Так почему же ты их не прогонишь? — удивляюсь я.
— Не всё так просто, моя глупенькая девочка. В мире большого бизнеса и больших денег свои договорённости и правила. У меня контракт с компанией Луиджи, и я не могу просто так расторгнуть его. Для этого нужны веские основания. Иначе я могу потерять много. Слишком много, — грустно усмехается Сулейман.
— И что же ты придумал? — я приподнимаюсь на локте и заглядываю ему в глаза.
В глаза мужчины, чей вкус всё еще хранят мои губки.
И я снова хочу почувствовать его…
— Я объявил якобы о позорной казни, — он усмехается. — Весь аул будет на площади. И Луиджи с Бьянкой тоже. Я скажу, что ты будешь высечена и изгнана. Я хочу понаблюдать за ними. Ничто не показывает так настоящую человеческую природу, как жестокость и казни. Я-то уж знаю это. И мои люди будут следить за ними. Наблюдать. Собирать любой компромат, который только смогут найти. Но ты должна будешь сыграть свою роль до конца. Ты это сможешь? Ты ведь самая настоящая ведьма? — он смотрит на меня. И его глаза снова темнеют от неконтролируемого желания, и я снова готова взять его жизнь и его судьбу в свои руки.
— Я сделаю всё для тебя, — проглатываю я слово «любимый», так и не давая ему вырваться на свободу.
Я понимаю, что наша связь слишком преступна. Никто не должен знать об этом. Я всё ещё жена его сына. И я не знаю, как мне жить с этим.


Он поднимает меня на руки и сажает на своего вороного. Я прижимаюсь спиной к его груди, и мы скачем обратно в поместье. Впереди — спектакль, от которого зависит всё. И ставка в этой игре — не только честь и земли, но и наша любовь.


Утро начинается с гула толпы. Я стою у окна своей спальни — на этот раз дверь не заперта, но бежать мне некуда, да и незачем, — и смотрю, как на главную площадь поместья стекаются люди. Весь аул, кажется, собрался здесь: женщины в платках, мужчины в папахах, дети, которые крутятся под ногами у взрослых, и даже древние старики, которые, наверное, помнят ещё царские времена. В центре площади возвышается позорный столб, врытый в землю, с железными кольцами для рук.
Я знаю, что это всего лишь спектакль. Знаю, что Сулейман не даст меня в обиду. Но когда две служанки входят в мою комнату и начинают готовить меня к «казни», мои ладони всё равно потеют.
— Раздевайся, — командует одна из них, пожилая горянка с суровым лицом, и я подчиняюсь.
С меня снимают платье и набрасывают на плечи грубую мешковину — рубище, в каких, наверное, ходили каторжницы в позапрошлом веке. Волосы распускают по плечам, и я выгляжу как самая настоящая падшая женщина из древних легенд.
— Иди, — меня подталкивают к двери, и я выхожу на площадь под вой толпы.
Зрелище открывается то ещё. Меня ведут к позорному столбу, и люди расступаются, разглядывая меня с жадным любопытством. Кто-то улюлюкает, кто-то бросает вслед грязные словечки, а одна старуха, похожая на ведьму из сказок, плюёт мне под ноги и орёт:
— Шлюха! Опозорила род Алиевых!
Я едва сдерживаю смех. Если бы они только знали, что единственный, с кем я была, — это сам глава рода Алиевых, который сейчас восседает на возвышении, на обитом бархатом троне, с каменным лицом и наблюдает за происходящим.
Сулейман выглядит устрашающе. Он облачён в традиционную черкеску с газырями, на поясе — кинжал, на голове — папаха. Рядом с ним, по правую руку, сидит Луиджи в своём итальянском костюме, который смотрится здесь так же нелепо, как пингвин в пустыне. По левую руку — Бьянка, вся в чёрном, словно уже пришла на похороны.
Мои похороны.
Я вижу, с каким жадным любопытством пылают её глаза, словно она пришла полакомится диковинным представлением. Такое у них в Италии точно не увидишь. Наверняка её предки ходила в Колизей глазеть, как тигры и дикие медведи разрывают на куски гладиаторов.
Вот сучка.


— Жители аула! — голос Сулеймана разносится над площадью, и толпа мгновенно замолкает. — Вы все знаете, зачем мы здесь. Эта женщина, — он указывает на меня, и я опускаю голову, изображая раскаяние, — эта женщина, жена моего единственного сына, опозорила наш род. Она прелюбодействовала. Она отдалась другому мужчине в моём собственном доме.
Толпа взрывается возмущёнными криками. Я слышу, как кто-то орёт: «Смерть блуднице!», а кто-то: «Высечь её!» Краем глаза я замечаю, как Луиджи с Бьянкой обмениваются быстрыми, торжествующими взглядами.
А где же их хвалёная европейская демократия? Толерантность и равноправие полов?!
— По древнему закону гор, — продолжает Сулейман, и его голос звенит сталью, — такую женщину следует высечь у позорного столба и изгнать из рода. Но прежде чем я вынесу окончательный приговор, я хочу спросить...
И тут на площадь врывается всадник. Ну как всадник, это я преувеличила, конечно. Хотелось, чтобы совсем как в кино.
Но это красная спортивная тачка моего муженька. Того самого, которому я подсыпала пурген в бешбармак. Видимо, уже оклемался. Вон как бодро и дерзко выскакивает из авто.
— Отец! — кричит он, спрыгивая с коня. — Остановись! Я приехал за своей женой!
Толпа ахает. Сулейман приподнимает бровь — и я понимаю, что этого поворота даже он не ожидал. Ибрагим пробирается сквозь толпу к возвышению, и я вижу его лицо — похудевшее, осунувшееся, с тёмными кругами под глазами. Неужели он и вправду страдал?
Или всё-таки просто хорошенько просрался?
— Ляля, — он подходит ко мне, и я вижу в его глазах что-то похожее на раскаяние. — Я был дураком. Я понял это сразу же, как ты ушла. Эти тощие... они пресные, безвкусные, как сухари. Я хочу тебя. Я хочу, чтобы ты вернулась.
Я молчу. Что я могу сказать? «Извини, милый, но я теперь сплю с твоим отцом, и у нас тут вообще-то спецоперация по разоблачению итальянской мафии»?
— Сын, — голос Сулеймана раздаётся над площадью, — ты опоздал. Твоя жена обвиняется в прелюбодеянии. Она была застигнута в постели с другим мужчиной.
Лицо Ибрагима вытягивается. Он переводит взгляд с отца на меня, потом на Луиджи, который сидит с довольным видом сытого кота, потом снова на меня.
— Это правда? — спрашивает он, и его голос дрожит. — Ты... с кем-то ещё? Кроме меня?
Я открываю рот, чтобы ответить, но Сулейман опережает меня:
— Правда. И теперь она понесёт наказание. Если только, — он делает многозначительную паузу, и площадь замирает, — если только ты не заступишься за неё.
— Я?! — Ибрагим сглатывает.
— Да, ты. Ты её муж. По закону гор, если муж прощает свою жену, никто не смеет её тронуть. Но знай, — Сулейман поднимается с места и сверлит сына взглядом, — если ты вступишься за неё, тебе больше не место в моём доме. Ты не увидишь наследства. Ты уйдёшь из рода Алиевых. С пустыми руками. Но со своей любимой женой. Ты ведь любишь её? И тебе не нужны никакие другие женщины?
Площадь замирает. Я смотрю на Ибрагима и вижу, как он колеблется. Как в его глазах борются жадность и что-то отдалённо похожее на совесть.
И даже на долю секунды мне вдруг кажется, что он сейчас плюнет на все эти миллионы, обнимет меня, заберёт с собой…
Правда, я не уверена, что это именно то, что мне нужно. Особенно после того, что я познала с его отцом…
Луиджи и Бьянка затаили дыхание.
— Ну же, сын, — подгоняет Сулейман. — Решайся. Или ты берёшь на себя ответственность за свою жену и уходишь нищим, или ты позволяешь свершиться правосудию и остаёшься моим наследником.
Ибрагим смотрит на меня. Потом на отца. Потом снова на меня. И я вижу, как его лицо меняется — страх, сомнение, алчность сменяют друг друга, пока наконец не застывают в гримасе решимости.
— Она грязная шлюха, — говорит он громко, и его голос отчего-то больше не дрожит. — Шлюха должна быть наказана. Она опозорила меня и весь наш род. Пусть её высекут и выгонят. Я не желаю больше иметь с ней ничего общего.
По толпе пробегает одобрительный гул. Я чувствую, как внутри всё холодеет, хотя ничего другого я от него и не ожидала. Но всё равно — вот так, публично, назвать свою жену шлюхой, когда ты сам ей изменял напропалую... Как-то немного негуманно, на мой взгляд.
— Что ж, — кивает Сулейман, и в его глазах мелькает что-то, похожее на удовлетворение. — Тогда продолжим. Есть ли здесь ещё хоть один человек, кто заступится за эту потаскуху, опорочившую честь нашей семьи?
Толпа молчит. Я обвожу взглядом лица — любопытные, злорадные, равнодушные. Никто не хочет вступаться за падшую женщину. Кому нужны проблемы?
— Я! — вдруг раздаётся голос, и вперёд выступает Луиджи.
Я едва не падаю. Он — за меня?!
— Я выступаю в роли невинной жертвы! — провозглашает итальянец, картинно прижимая руку к сердцу. — Я требую, чтобы мне позволили самому привести приговор в исполнение! — он оборачивается к толпе, и я вижу, как блестят его глаза. — Эта женщина соблазнила меня, честного человека! Она явилась ко мне в спальню обнажённой! Она опоила меня! Хотела опорочить меня перед моим лучшим другом! Я — жертва! И я требую справедливости!
— Поддерживаю! — звонкий голос Бьянки разносится над площадью, и она встаёт рядом с Луиджи. — Я сама видела, как эта русская вертихвостка весь вечер клеилась к синьору Версаче! Ей мало одного мужчины, мало того, что она замужем, ей нужны все! Я требую, чтобы наказание было суровым! В соответствии со всеми правилами кавказских гор!
Я смотрю на них и не могу поверить своим глазам. Они не просто хотят моей смерти — они хотят участвовать в ней лично. И они даже не подозревают, что за каждым их словом, за каждым их жестом следят камеры, спрятанные людьми Сулеймана в толпе.
— Что ж, — Сулейман медленно поднимается с места, и в его голосе звучит та самая опасная сталь, от которой у меня мурашки бегут по спине, — я выслушал всех. И мужа, который отрёкся от своей жены, и моего дорогого друга, который обвиняет её, и итальянскую гостью, которая требует наказания. Все вы сказали своё слово.
Он делает паузу, и площадь замирает.
— Но прежде чем я вынесу приговор, я хочу показать вам кое-что.
Он кивает одному из своих людей, и тот выносит на площадь большой экран. Луиджи и Бьянка переглядываются с недоумением. А я вижу, как губы Сулеймана растягиваются в той самой усмешке, от которой у меня подкашиваются колени. Сейчас начнётся самое интересное.
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Экран вспыхивает.
Я, всё ещё прикованная к позорному столбу, поднимаю голову и вижу там, на огромном полотнище, растянутом между двумя чинарами, первую картинку. По толпе пробегает гул — не возмущённый, нет, скорее изумлённый. Потому что все видят нашу квартиру. Нашу с Ибрагимом квартиру, всю в венецианской отделке и позолоте.
А на кровати — он сам. Мой муж. И какая-то тощая девица, стоящая раком.
— Но! Вперёд! — орёт Ибрагим с экрана, и его голос, многократно усиленный динамиками, разносится над площадью. — Да, да, да!
Толпа ахает. Женщины прикрывают рты ладонями. Мужчины качают головами. А я смотрю на экран и не чувствую ничего, кроме брезгливости. Надо же, как быстро проходит любовь. Ещё недавно я бы разрыдалась, а теперь — только лёгкое отвращение и скука.
Кадры сменяются. Теперь Ибрагим в машине — пьяный, красный, потный. Рядом с ним на пассажирском сиденье — какая-то размалёванная девица с нарощенными ресницами, которая старательно пристраивает свою рожу у него между ног. Машина виляет по дороге, Ибрагим одной рукой держит руль, другой давит на затылок девицы и орёт:
— Вот так! Отец думает, я в бизнес вникаю, а я вникаю в другое! Соси глубже, не отвлекайся! Такой бизнес мне больше нравится!
Залп хохота проносится по толпе. Кто-то кричит:
— Хорош наследничек!
Ибрагим, стоящий рядом с отцом, бледнеет, потом краснеет, потом становится какого-то землистого цвета. Он открывает рот, но не может выдавить ни звука.
Но самое интересное начинается дальше.
Экран гаснет на секунду, а потом показывает новую картинку. Я узнаю библиотеку в доме Сулеймана. Тёплый свет лампы. Высокие стеллажи с книгами. И Бьянка, облокотившаяся на массивный дубовый стол. Её белое платье задрано до талии, а сзади к ней пристроился Луиджи. Его брюки спущены до щиколоток, и всё, что происходит, видно в мельчайших подробностях.
— Мамма миа, — слышится с экрана его голос, — какая сочная...
— Заткнись и делай дело, — шипит Бьянка, и её глаза закатываются. — Долго ещё?
— Я стараюсь, белла, — пыхтит Луиджи, наращивая темп.
И тут одна из женщин в толпе, прищурившись, орёт на всю площадь:
— А где у него там... ну, это самое? Я ничего не вижу! У моего кота Мурада и то больше!
Взрыв хохота сотрясает площадь. Мужчины улюлюкают. Кто-то кричит: «Это у тебя пипетка для микстуры от насморка что ли, а, итальянец?!». Кто-то: «С таким инструментом только кузнечиков пугать!». Луиджи на экране, не подозревая о своей публичной славе, продолжает пыхтеть, и его крошечное мужское достоинство, которое я имела несчастье лицезреть в ту ночь, теперь выставлено на обозрение всего аула. И выглядит оно не грозным орудием соблазнителя, а, скорее, как грустный розовый грибочек после дождя.
— Этот тупой кавказский баран ничего не заподозрит, — вдруг раздаётся с экрана голос Луиджи, и толпа мгновенно замолкает. — Мы скупим все его земли за копейки. Главное — чтобы он подписал контракт. А потом я и до его сочной невестки доберусь. Ты видела её задницу? Это ж целое сокровище. Стоит только пальцем поманить — сама прибежит.
— Эта русская дура нам всё испортит, — отвечает Бьянка, и её лицо кривится. — Она смотрит на Сулеймана, как кошка на сметану. Надо от неё избавиться. Что-то я сомневаюсь, что она тобой соблазнится. Подсыплешь ей что-нибудь? Я её свёкра хорошенько оттрахаю сегодня ночью, а ты...
— Предоставь это мне, — ржёт Луиджи и делает последний жалкий толчок, — о, мамма миа, кончаю...
— Да? Неужели, — говорит Бьянка, отпихивая его и поправляю на себе платье.
Площадь взрывается. Крики, свист, проклятия — всё смешивается в единый гул. Женщины плюются в сторону Луиджи и Бьянки, мужчины сжимают кулаки. Старуха, которая только что плевала в меня, теперь разворачивается к итальянцам и орёт:
— Это вы шлюхи! Заморские проститутки! Позор на ваши головы!
Луиджи стоит белый как полотно. Его холёное лицо покрывается красными пятнами. Он открывает рот, но из него вырывается только жалкое:
— Каро... Это не то, что ты подумал... Это монтаж...
Бьянка хватает его за рукав, пытается что-то сказать, но толпа заглушает её голос. Ибрагим, пользуясь моментом, тихо отступает назад, пытаясь затеряться в толпе, но несколько крепких мужчин перекрывают ему путь.


Сулейман поднимает руку, и площадь медленно, с трудом, но замолкает. Он встаёт с трона, и каждый его шаг по каменному помосту отдаётся в моём сердце ударом колокола.
— Вы, — говорит он, и его голос перекрывает шум, как горный гром, — мои люди. Ваши деды работали на моих дедов. Ваши отцы — на моего отца. Вы знаете меня. Знаете, что я справедлив, но суров. И сегодня я хочу спросить у вас.
Он обводит взглядом площадь, и каждый, на кого он смотрит, опускает голову.
— Кто здесь предатель? — спрашивает он. — Кто здесь шлюха? Виновна ли эта девочка, — он указывает на меня, и я вздрагиваю, — которую мы приковали к позорному столбу?
— Нет! — орёт толпа. — Не виновна!
— Должен ли мой так называемый друг Луиджи привести в исполнение приговор? — продолжает Сулейман, и его голос звенит сталью.
— Самого его высечь! — кричит кто-то, и площадь взрывается одобрительным гулом. — Гнать их поганой метлой!
— И последнее, — Сулейман оборачивается к Ибрагиму, который вжимает голову в плечи. — Имеет ли право мой сын называть свою жену шлюхой, когда сам спит с городскими потаскухами и ездит пьяным за рулём?
— Нет! — гремит толпа. — Позор! Позор ему!
— Тогда слушайте меня все, — Сулейман спускается с помоста и идёт ко мне. Его шаги звучат в тишине, которая вдруг воцарилась на площади, как удары в огромный барабан. — И слушайте внимательно. Потому что я скажу это только раз.
Он подходит ко мне, и я чувствую запах его кожи, запах горного ветра и мужского пота, и мои колени подкашиваются. Его пальцы ложатся на железные кольца, сковывающие мои запястья, и он одним движением разрывает их.
— Эта девочка уйдёт от моего сына, — говорит он громко, и его голос разносится над притихшей площадью. — Я, как глава рода Алиевых, даю ей развод. Ибрагим недостоин её. Он недостоин носить моё имя.
Толпа ахает, но молчит. Ибрагим что-то кричит, но его голос тонет в гуле. Луиджи и Бьянка пятятся назад, но люди Сулеймана уже окружили их. А я стою и не могу дышать, потому что Сулейман поворачивается ко мне, и его глаза — чёрные, глубокие, полные огня — смотрят прямо в мою душу.
— Но я сам заберу её себе.
Площадь взрывается криками, но я не слышу их. Я слышу только стук своего сердца и его голос, который звучит у меня в ушах, как самая сладкая музыка.
— Я забираю её себе, — повторяет он, и его рука ложится на мою талию, притягивая меня к его груди. — В свой дом. В свою постель. В свою жизнь. И пусть теперь кто-нибудь посмеет её тронуть.
Он замолкает и обводит взглядом толпу. Луиджи и Бьянка застыли с открытыми ртами. Ибрагим побелел так, что, кажется, сейчас грохнется в обморок. А люди вокруг — его люди, его аул, его семья — смотрят на своего господина с изумлением, с восторгом, с испугом, с чем угодно, но никто не смеет сказать ни слова.


И тогда он наклоняется ко мне, и его губы находят мои при всём честном народе — жарко, властно, требовательно, — и весь мир перестаёт существовать. Есть только он. Его руки, сжимающие мою талию. Его дыхание, смешивающееся с моим. Его сердце, бьющееся в такт моему.
Я слышу, как где-то на краю сознания кричит Ибрагим: «Отец, ты с ума сошёл! Это моя жена!». Слышу, как Бьянка визжит что-то по-итальянски. Слышу, как толпа взрывается криками — одобрительными и возмущёнными вперемешку.
Но всё это — где-то там, далеко. А здесь и сейчас, в кольце его рук, я чувствую только одно. Свободу. И любовь. И дикое, всепоглощающее предвкушение того, что будет дальше.
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Свадьба была скромной. Совсем не такой, как моя первая — с криками, с сотнями гостей, с Ибрагимом, который напился ещё до того, как мы дошли до загса. Нет, эта свадьба была другой. Только мулла, несколько старейшин аула в качестве свидетелей, и Сулейман, который смотрел на меня так, словно я — самое драгоценное, что есть в этом мире. Когда он надел мне на палец кольцо — простое, серебряное, принадлежавшее ещё его бабушке, — его пальцы чуть заметно дрожали. У самого Сулеймана Алиева дрожали пальцы.


А теперь он ведёт меня в свою спальню.
Ту самую спальню, где когда-то спал с Лейлой. Где родился Ибрагим. Где двадцать лет не было ни одной женщины. И вот теперь здесь я — босая, в белом платье, которое он сам выбрал для меня, с фатой, которая чуть колышется от моего прерывистого дыхания.
Он закрывает дверь и поворачивается ко мне. Свечи, расставленные по всей комнате, отбрасывают на его лицо причудливые тени, и он выглядит как древний горный князь из легенд. Его глаза скользят по моему лицу, по шее, по груди, и я чувствую этот взгляд кожей — горячий, требовательный, но при этом бесконечно нежный.
— Я знаю, что совершил грех, — говорит он, и его голос звучит низко, хрипловато. — Я овладел тобой там, на горе, пока ты ещё была женой моего сына.
Он делает шаг ко мне, и я отступаю назад, пока моя спина не упирается в резной столбик кровати.
— Но это твоя вина, — его губы изгибаются в усмешке. — Ты ведьма. Ты околдовала меня. Ты заставила меня забыть о чести, о приличиях, о моём собственном сыне.
Его руки ложатся на мои плечи, и я чувствую их жар сквозь тонкую ткань платья. Он наклоняется ближе, и его дыхание касается моего уха:
— Но сейчас, — шепчет он, и от этого шёпота у меня мурашки бегут по всему телу, — сейчас я твой законный муж. Твой господин. Твой хозяин. И сегодня ночью я буду делать с тобой всё, что пожелаю. Готова ли ты к этому, маленькая?
Я смотрю в его чёрные, как горная ночь, глаза и понимаю, что никогда в жизни не хотела ничего так сильно, как этого. Как его. Как принадлежать ему без остатка, без оглядки, без всяких «но».
— О да, мой господин, — выдыхаю я и опускаюсь перед ним на колени.
Моё перевоспитание закончено.
Теперь я полностью в его безраздельной власти.
По собственной воле.


Моё платье облаком ложится вокруг меня на ковёр. Фата сползает с волос. Я смотрю на него снизу вверх, и моё сердце колотится где-то в горле. Я хочу, чтобы он взял всё. Всю меня. Без остатка.
Его пальцы касаются моего лица. Он проводит большим пальцем по моей скуле, по линии подбородка, по нижней губе. Я чуть приоткрываю рот, и его палец скользит внутрь, и я обхватываю его губами, посасываю легонько, и слышу, как его дыхание сбивается.
— Ведьма, — выдыхает он и поднимает меня с колен одним движением.
Его руки ложатся на застёжки моего платья. Он расстёгивает их медленно, мучительно медленно, одну за другой, и его пальцы касаются моей обнажающейся спины, и каждый раз, когда они скользят по моей коже, я вздрагиваю, как от электрического разряда. Платье соскальзывает с моих плеч и падает к моим ногам, и я остаюсь перед ним в тонкой кружевной сорочке, которую выбрала сегодня специально для него.
Сулейман снимает фату с моих волос и отбрасывает её в сторону. Его пальцы запутываются в моих распущенных волосах, и он тянет мою голову назад, открывая мою шею для поцелуев. Его губы касаются моего горла, и я стону, выгибаясь в его руках.
— Ты пахнешь горным мёдом, — шепчет он, прокладывая дорожку из поцелуев вниз, к ключицам. — И чем-то ещё. Чем-то, что сводит меня с ума.
— Это ты, — выдыхаю я. — Это твой запах на мне. Я хочу, чтобы он был на мне всегда.
Он стягивает с меня сорочку, и я остаюсь перед ним обнажённой. Его глаза медленно скользят по моему телу, и в его взгляде столько голода, столько обожания, столько собственнической гордости, что я чувствую себя самой желанной женщиной на земле.
— Ты прекрасна, — говорит он хрипло. — Ты даже не представляешь, насколько ты прекрасна. Ибрагим был дураком. Он не знал, какое сокровище держал в руках.
— Я не хочу говорить о нём, — шепчу я. — Я хочу говорить только о тебе. Только о нас.
— Тогда иди сюда, — он подхватывает меня на руки и несёт к кровати.
Он опускает меня на шёлковые простыни, и я тону в их прохладной мягкости. Он возвышается надо мной — огромный, мощный, одетый в свою черкеску с газырями, — и контраст между его суровой одеждой и моей наготой заставляет моё сердце биться ещё быстрее.
— Раздень меня, — приказывает он, и я подчиняюсь.
Мои пальцы дрожат, когда я расстёгиваю его черкеску, когда стаскиваю рубашку через голову, когда берусь за пряжку его ремня. Его тело открывается мне — то самое тело, которое я уже видела там, на горном лугу, и на берегу реки, — но сейчас оно моё. Полностью моё. Законно моё.


Сулейман опускается на кровать рядом со мной и притягивает меня к себе. Его руки ложатся на мою талию, переворачивая меня на спину, и он нависает надо мной, как горный орёл над добычей. Но в его глазах нет ничего хищного. Только любовь. Только страсть. Только бесконечная, всепоглощающая нежность.
— Сейчас я покажу тебе, что значит быть женой Алиева, — шепчет он и входит в меня одним плавным, глубоким движением.
Я вскрикиваю, но этот крик — не от боли. От полноты. От счастья. От ощущения, что я наконец-то на своём месте. Его ритм — медленный, тягучий, как горный мёд, — заставляет меня забыть обо всём. Только он и я. Только наши переплетённые тела. Только его шёпот у моего уха: «Моя любимая Ляля...»


Мы меняем позы, и каждая — как отдельная глава в книге нашей любви. Вот я сижу сверху, и мои волосы водопадом струятся по моим плечам, а его руки сжимают мои бёдра, направляя меня. Вот он переворачивает меня на живот и входит сзади, и его губы касаются моего позвоночника, вырисовывая на нём невидимые узоры. Вот мы лежим лицом к лицу, и наши пальцы переплетены, и наши взгляды встречаются, и в его глазах — целая вселенная, и эта вселенная принадлежит мне.
— Ты моя, — шепчет он, и его бёдра двигаются в том самом ритме, который заставляет меня дрожать на грани. — Ты моя жена. Ты моя любовь. Ты моя жизнь. Скажи мне это. Скажи мне, что ты моя.
— Я твоя, — выдыхаю я, чувствуя, как внутри меня нарастает та самая волна. — Твоя, твоя, твоя...
И когда она накрывает меня — горячая, ослепительная, сокрушительная, — я выкрикиваю его имя.
Он кончает за мной через несколько мгновений, и я чувствую, как его тело содрогается в моих объятиях, как его дыхание становится прерывистым, как его руки сжимают меня так крепко, словно он боится, что я исчезну, а моё лоно заливает пылающей лавой его семени.


Мы лежим, переплетённые, как две виноградные лозы, и его пальцы лениво перебирают мои волосы. Я уткнулась лицом в его грудь и вдыхаю его запах — запах дома, запах любви, запах моего мужчины.
— Я люблю тебя, — говорю я в его грудь, и слова выходят приглушёнными, но я знаю — он слышит.
Он приподнимает моё лицо за подбородок и заставляет посмотреть ему в глаза.
— Я люблю тебя, Ляля, — говорит он. — Я не говорил этих слов никому уже двадцать лет. Но ты ворвалась в мою жизнь и перевернула всё. Ты моё наказание. Ты моя награда. Ты моё всё.
И я понимаю, что именно здесь и сейчас, в этой постели, в его руках, я наконец-то нашла то, что искала всю жизнь. Не богатство. Не статус. Не мужа-мажора. А это. Любовь. Настоящую. Взрослую. Всепоглощающую. Любовь, которая началась с пургена в бешбармаке, прошла через горные реки и позорные столбы и закончилась здесь — в спальне самого грозного человека на Кавказе, который держит меня в своих руках, как самое хрупкое сокровище.
— Я хочу от тебя сына, — шепчет он мне в волосы. — Настоящего наследника. Который будет знать цену земле, на которой родился. Который будет достоин имени Алиевых.
— Ты получишь его, — отвечаю я, прижимаясь к нему ещё теснее. — Ты получишь всё, что захочешь. Но тогда нам надо ещё поработать, любимый, — игриво добавляю я, и чувствую, как его ствол уже наливается твёрдой сталью…
— Я хочу только тебя, — говорит он, и его губы снова находят мои.

Эпилог


Горная речка шумит точно так же, как в тот самый день. Бурный поток несётся между камнями, взбивая белую пену, и в воздухе висит прохладная водяная пыль, оседающая на разгорячённой коже. Солнце уже клонится к закату, окрашивая вершины гор в золотисто-розовый цвет. Мы сидим на том самом берегу, на расстеленной бурке Сулеймана, той самой, в которую он меня кутал, когда вытащил из ледяной воды. Кажется, это было в прошлой жизни. А может, только вчера.
Чуть поодаль, на мягкой траве, под раскидистым деревом кизила спит наш сын. Ему два года, и он — точная копия своего отца: те же чёрные, как антрацит, глаза, тот же упрямый орлиный нос, те же густые тёмные кудри. Он спит, раскинув руки и ноги в стороны, и во сне чему-то улыбается. Наверное, ему снятся овцы. Или горные орлы. Или его отец, который учит его скакать на вороном коне.
Я смотрю на нашего мальчика и не могу поверить, что всё это — моё. Этот мужчина, чья рука сейчас по-хозяйски поглаживает мой снова округлившийся животик. Этот сын, который спит на горном лугу. Этот новый малыш, который уже шевелится внутри меня — я чувствую его лёгкие толчки каждый вечер.
— О чём ты думаешь? — спрашивает Сулейман, и его голос — всё тот же низкий, грудной, пробирающий до мурашек, — звучит у самого моего уха.
— О том, что я самая счастливая женщина на свете, — отвечаю я, поворачиваясь к нему лицом. — И о том, что именно здесь всё началось. На этом самом месте.
— Именно здесь, — его губы изгибаются в той самой усмешке, от которой у меня до сих пор подкашиваются колени. — Здесь я впервые понял, что не смогу тебя отпустить. Когда ты стояла передо мной на коленях и снимала с меня ботинки. Когда смотрела на меня своими дерзкими глазищами. Когда упала в реку, и я подумал, что потерял тебя. Всё это было здесь.


Его ладонь скользит с моего живота выше, к груди, и я вздрагиваю от этого прикосновения. Даже сейчас, после двух с половиной лет брака, после рождения сына, моё тело реагирует на него так же остро, так же мгновенно, как в тот самый первый раз.
— Знаешь, — он наклоняется ближе, и его дыхание касается моей шеи, — я всегда хотел сделать это с тобой здесь. По-настоящему. Не украдкой, не прячась от чужих глаз. А открыто. Как муж с женой. Под этим небом, на этой земле.
Его пальцы уже расстёгивают пуговицы на моём платье — лёгком, летнем, которое он сам купил мне в прошлом месяце, когда мы летали в Милан. Я не сопротивляюсь. Я никогда не сопротивляюсь ему. Я таю в его руках, как кусочек сливочного масла на горячей лепёшке.
— Мой муж — ненасытный зверь, — шепчу я, пока его губы прокладывают огненную дорожку от моего уха к ключицам. — У тебя жена на шестом месяце беременности, а ты...
— А я хочу свою жену, — перебивает он, и в его голосе прорезается та самая властная хрипотца, от которой я теряю волю. — Я хочу её всегда. Каждый день. Каждую ночь. Беременную и небеременную. Сейчас и через двадцать лет. А у нас в роду все долгожители. Ты моя, Ляля. И я никогда не устану доказывать тебе это.
Он снимает с меня платье, и я остаюсь обнажённой на его бурке, и закатное солнце золотит мою кожу. Его глаза скользят по моему телу — по налившейся груди, по округлившемуся животу, по бёдрам, которые стали ещё пышнее за время беременности, — и в его взгляде столько обожания, столько голода, столько собственнической гордости, что я чувствую себя богиней.
— Ты прекрасна, — говорит он хрипло, и его ладонь ложится на мой живот. — Здесь растёт мой второй сын. Мой второй наследник. Ты даже не представляешь, что ты для меня значишь.
— Представляю, — шепчу я и тяну его к себе. — Потому что ты для меня значишь то же самое.
Он входит в меня медленно, осторожно, но его движения полны такой глубокой, такой всепоглощающей страсти, что я выгибаюсь дугой, вскрикивая. Мои пальцы впиваются в его плечи, мои ноги обхватывают его бёдра, и мы двигаемся в едином ритме, том самом, который всегда сводит меня с ума.
— Сулейман... — выдыхаю я, и моё тело уже дрожит на грани. — Ещё... пожалуйста...
— Да, маленькая, — шепчет он, и его губы находят мои, и его язык проникает в мой рот, и мир исчезает.
Остаётся только он. Только его тело, прижимающееся к моему. Только его дыхание, смешивающееся с моим. Только его голос, который шепчет моё имя снова и снова, как молитву, как заклинание, как обет.
И когда оргазм накрывает меня — горячий, ослепительный, сокрушительный, я выкрикиваю его имя. Громко. На всю долину. И эхо подхватывает мой крик, разнося его по горам: «Сулейман! Сулейман! Сулейман!»
Высоко в небе, над нашими головами, парит горный орёл. Он описывает широкие круги, и его крылья отливают золотом в лучах закатного солнца.
Сулейман ложится рядом со мной и притягивает меня к себе. Его ладонь снова ложится на мой живот, и я чувствую, как наш нерождённый малыш толкается в ответ на прикосновение отца.
— Ты чувствуешь? — шепчу я.
— Чувствую, — отвечает он, и в его голосе — та самая нежность, которую он приберегает только для меня и для наших детей. — Он будет сильным. Как его отец. И красивым. Как его мать.
— Или как его отец, — я провожу пальцами по его щеке, по жёсткой щетине, по шраму на плече. — Мне нравится, когда наши дети похожи на тебя.
— А мне нравится, когда ты кричишь моё имя так, что его слышат все горы, — он усмехается и целует меня в лоб. — Пусть знают. Пусть все знают. Ты — моя. Сегодня. Завтра. Всегда.
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